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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА „СВОБОДНОЕ СЛОВО".
Содержание этой брошюры вошло в состав сборника „СВОБОДНОЕ СЛОВО" № 1 (издание В. Черткова, Purleigh, Maldon, 1898 г.), который теперь уже распродан. В виду интереса, возбужденного этими записками среди наших читателей и частого спроса на них, мы выпускаем их отдельной брошюрой.

ПОХИЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ХИЛКОВЫХ.
Сведения, собранные Владимиром Чертковым.
Года за два перед моим изгнанием из России, я задался целью собрать самые достоверные сведения о гонении русского правительства против различных, так называемых, сектантов, т. е. людей, в вопросах веры отдающих предпочтение голосу совести перед требованиями государственной церкви. Разглашением истины о неимоверных жестокостях, совершаемых над этими мучениками за совесть, я надеялся заинтересовать общественное мнение и обратить внимание высших правительственных лиц на те ужасы, которые совершаются от их имени, но часто без их ведома, над сотнями тысяч ни в чем не повинных людей.
Благодаря стекавшейся ко мне весьма обширной переписке по этому предмету, я предвидел, что наиболее ответственные в этом деле представители власти должны были рано или поздно узнать о скоплении в моих руках столь компрометирующего их матерьяла, и что они естественно постараются отнять его у меня.
И действительно, несколько обысков были за эти два года произведены как у меня на во время моего отсутствия, так и у друзей, помо-
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гавших мне в этом деле; но к счастью самые ценные бумаги не были захвачены.
После распространения нами в обществе и высшей правительственной среде сообщения об особенно вопиющих по своим размерам и дикой жестокости гонениях против кавказских духоборов, правительство решилось путем ссылки отделаться от нас. Тогда лица, наиболее причастные к совершаемым над сектантами беззакониям, очевидно спохватились, что для них слишком рискованно отпустить меня за границу со всеми собранными мною сведениями, разоблачающими истинное положение дела. Иначе, по крайней мере, невозможно объяснить решение правительства похитить все бумаги у человека уже приговоренного к изгнанию за пределы государства.
И вот, после того, как вопрос о моей высылке был уже решен, утром того дня, когда должны были о ней объявить, я подвергся нападению со стороны подосланной русским правительством шайки жандармов, полицейских и сыщиков. Оставив карету, в которой они подъехали, за углом ближайшей улицы, они исподтишка подкрались к моей квартире и, внезапно ворвавшись в нее, совершили порученный им грабеж.
В числе захваченных бумаг находился весь матерьял для составлявшейся мною и почти уже оконченной книги о похищении детей друзей моих, Дмитрия Александровича Хилкова и его жены, Цецилии Владимировны, — совершенном Императором Александром III.
К счастью, за некоторое время перед тем, я для большей безопасности отослал для сохранения в Англию копию с некоторой части этого матерьяла, благодаря чему имею теперь возможность восстановить кое-какие уцелевшие осколки моей
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книги; а именно: мое предисловие к ней, записки Д. А. Хилкова о своей жизни, составленные им по моей просьбе и некоторые письма, описывающие самое похищение детей и отношение к ним их матери.
В виду вышеизложенного, позволяю себе рассчитывать на снисходительность читателя к неизбежной, в настоящем случае, отрывочности изложения. Надеясь когда-нибудь в будущем восстановить, на сколько возможно, все содержание книги, я однако же чувствую себя в праве держать долее под спудом те сведения об этом деле, которыми сейчас располагаю. И потому я решился теперь же предать их гласности в том неполном виде, в котором они здесь предлагаются читателю.

Перлей, 4 Апреля 1898 г.
—————

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕИЗДАННОЙ КНИГЕ. *)
В прошлое царствование Императора Александра III, в числе многих лиц, подвергаемых жестоким гонениям за то, что их религиозные убеждения не совпадали с учением православной церкви, жил в ссылке на Кавказе Дмитрий Александрович Хилков с женою своею, Цецилиею Владимировною, и двумя горячо любимыми детьми: Борисом, пяти, и Ольгою, трех лет.

21 октября 1893 года, семья эта стала жертвою неслыханного злодеяния. На нее неожиданно напали несколько человек, насильно вырвали детей из рук родителей и увезли с собою.
Преступление это было так ловко подготовлено и обставлено такими исключительными условиями, что родители не имели ни малейшей возможности ни воспрепятствовать его совершению, ни выручить своих детей, вот уже пять лет, из рук похитителей.
Дело это было совершено среди бела дня, на глазах всего местного населения, и вызвало во всех свидетелях самое глубокое возмущение. Все

——————————
*) Предисловие это я здесь привожу потому, что оно объясняет мотивы, побудившие меня огласить сведения об этом деле, равно как и вообще — принимать участие в подобных изданиях. — В. Ч.
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чувствовали живейшее сострадание к жертвам преступления; и, не смотря на это, никто не решился заступиться и помешать тому, что совершалось.
Причиною этому было то, что злодеяние совершалось местными полицейскими властями, и — по приказанию русского царя.
Не менее замечательно и то, что ближайшею руководительницею и участницею этого преступления была родная мать отца похищенных детей, княгиня Юлия Петровна Хилкова.
Предлагаемая читателю книга последовательно и подробно излагает все обстоятельства, связанные с этим делом.
Жизнь действующих лиц, равно как и главное событие здесь описанное, сами по себе так своеобразны и трогательны, что уже по одному своему драматизму, несомненно представят большой интерес для читателей. Вместе с тем люди, следящие за современным состоянием общественной и административной жизни России, найдут на этих страницах много ценного, в этом отношении, матерьяла. Наконец, противники существующего в России государственного строя будут приветствовать новое подтверждение его несостоятельности.
Тем не менее ни одно из этих соображений, — ни снабжение читателя занимательным чтением, ни описание современных русских нравов, ни доставление пищи для антиправительственного злорадства, — не служили для меня целью при составлении и издании этой книги.
Задача моя совсем иная. Желая познакомить возможно большее число людей с истинным характером этого вопиющего по своей несправедливости и неимоверной жестокости события, я надеюсь,
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что, при Божьей помощи, разоблачение это может принести некоторую практическую пользу: во-первых, тем братьям моим, которые подобно Хилковым, подвергаются в России преследованиям за совесть и становятся жертвами самого слепого, ничем не обузданного произвола: во вторых, самим представителям этого произвола, показывая им, в какие гнусные дела они на этом пути могут быть вовлечены, часто даже сами не ведая, чтó творят; в-третьих, тому несчастному обществу, которое не только без сопротивления, но даже без протеста допускает совершение подобных зверств в своей среде, иногда также не сознавая их действительного значения; и, наконец, всем ищущим и жаждущим правды, знакомя их с тем радостным движением к свету, которое в настоящее время совершается в России, с тем бóльшим напряжением, чем жесточе становится безумное его преследование со стороны церкви и государства. *)
——————————

*) Разглашение правды особенно желательно в настоящем случае еще и потому, что дело это могло быть приведено в исполнение единственно вследствие предварительного введения в заблуждение того лица, от имени которого оно было совершено; и что и до сих пор относительно матери отнятых детей ее недоброжелатели продолжают распространять самую злую клевету. Быть может изложенная здесь правда каким-нибудь путем дойдет до сведения нынешнего Государя, и, кто знает, быть может, Бог тронет его сердце и раскроет его святую обязанность не смотря на все воздвигнутые перед ним затруднения и препятствия исправить, наконец, совершенную ошибку, и, — лучше поздно, чем никогда — вернуть безутешно тоскующей матери то, чтó для нее дороже самой жизни, и чтó по всем законам божеским и человеческим принадлежит ей, и ей одной. Таким распоряжением Государь, вместе с тем, оказал бы истинную услугу памяти своего отца, которую он очистил бы от одного из злейших поступков, когда-либо совершенных.
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Желательно, чтобы возможно большее число людей узнало правду об этом деле. Если мы не обладаем средствами для непосредственного предупреждения и пресечения преступлений, постоянно совершаемых вокруг нас представителями дикого самодержавного произвола, — мы, во всяком случае, можем не оставаться равнодушными к совершаемому злу. Наша первая и вполне осуществимая обязанность — смотреть правде в глаза и называть вещи их именами, Если возмутительные дела уже непременно должны совершаться среди нас, то пусть они, по крайней мере действительно возмущают нас; и пусть общественное мнение клеймит их своим негодованием и презрением. В этом — единственный залог для улучшения в будущем.
Так и в данном случае, скажем прямо и просто, что похищение детей у их родной матери, есть грех, есть преступление, и притом — одно из жесточайших, которое человек может совершить над человеком. Все равно, кем и для какой цели оно совершается, — разбойником ли для своей личной выгоды, фанатиком ли для торжества своей идеи, или царем для предполагаемой государственной пользы, — злодеяние всегда останется злодеянием, и так и следует его называть.
Русское правительство, постоянно совершающее подобные дела, хорошо понимает значение общественного негодования, и потому больше всего на свете боится огласки этих поступков. Тем более нам, представителям общества, следует держать глаза открытыми и во всеуслышание высказывать свое мнение. Если не посредством подцензурной печати, то другими путями, мы всегда имеем возможность узнавать и передавать друг
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другу истину о том, чтó так тщательно скрывается или сообщается в извращенном виде теми, кто боятся света, потому что дела их злы.
Еще одно побуждение руководило мною при составлении этой книге. Если детям, о которых в ней идет речь, в настоящее время воспитываемым у похитившей их женщины, суждено дожить до зрелого возраста, я хотел бы, чтобы они могли здесь найти правдивые и точные сведения о прошлой жизни своих родителей, которые воспитателями этих детей конечно будут или совершенно от них скрыты, или сообщены в самом извращенном виде.
Вам, Боря и Оля Хилковы, посвящает эту книгу друг ваших родителей, в надежде, что проникнутые тем же чутким сознанием добра и тою же преданностью к правде и справедливости, которые отличали вашу мать и вашего отца, вы в свое время, при Божьей помощи, сможете ответить на неизбежно предстоящий вам вопрос, и сами для себя решить, в чем добро и правда, в чем истинная любовь: в том ли, ради чего совершалось над вашими родителями все это бесчеловечное и гнусное насилие, или же в том, ради чего ваши родителя жертвовали собою с мужеством и самоотвержением?

Ржевск, Декабрь 1896 г.

—————
ЗАПИСКИ Д. А. ХИЛКОВА.
Военную службу я выбрал добровольно. В 1875 году, 17-ти лет, я был произведен в офицеры и поступил в Лейб-Гусарский полк. В 1877 году, по объявлении войны, полк, в котором я служил, не был назначен в действующую армию. Мне с большим трудом удалось быть переведенным на Кавказ, где, по моей просьбе, меня назначили в линейный казачий полк. Вскоре стали формировать охотничьи команды, и я сделался начальником одной из них.
Ехал я на войну по двум причинам: во-первых, потому что считал войну целью всей предыдущей своей работы, своего учения; а во-вторых, потому что чувствовал, что пустая и безалаберная жизнь офицера вне службы начинает меня втягивать в себя. Хотя я ревностно занимался службой и считался хорошим офицером, но надо же было наполнять чем-нибудь свободное от службы время. И наполнял я его тем, чем способен был наполнить, и к ужасу своему стал замечать, что эта жизнь хочет „завладеть" мною. Надо было высвободиться, и я уехал на Кавказ.

Первое время на войне я видел только показную, красивую сторону. Но скоро стал замечать
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(в оригинале 12-я страница отсутствует)

13
упал. Падая, он выпустил из рук гнедую лошадь, которую держал за повод. Другой убежал. Я поехал за ним, крикнув: „гнедая лошадь моя!" Убегающий турок держал в поводу серую лошадь. Мне хотелось отнять эту лошадь. Я его догнал. Он упал на колени. Только что я хотел взять лошадь, слышу за собою топот. Я крикнул: „мой турок!" но в это время кто-то толкнул меня и шашкой ударил стоящего на коленях турка. Он пустил лошадь, и она убежала. В ударившем турка я узнал одного знакомого офицера, не нашего отряда, добровольно присоединившегося к нам. Я сказал ему несколько неприятных для него вещей и поехал отыскивать свою гнедую лошадь. Стало рассветать. Из главного турецкого лагеря бежала пехота, нам на помощь выступил наш отряд, но все-таки мы насилу ушли.
Все говорили мне лестные вещи; но мне было как-то не весело, и, как это ни странно, но главной причиной была неудача с серой лошадью. Трофеями были 11 лошадей и два турецких офицера. Целый день мне было как-то не по себе; но я не мог отдать себе отчета о причине. Все мне вспоминалась серая лошадь. Вечером я лег спать. Ночью проснулся и в первый раз подумал об убитом мною турке и ясно сознал, что все дело в нем. Я не мог уже заснуть, и турок стоял у меня перед глазами. Лица его я к счастью не видел, но фигуру его, — он был в башлыке, и башлык торчал конусом, — помню до сего дня.
Утром не только не стало легче, но все становилось тяжелее. Я почувствовал, что не могу больше оставаться в отряде, — что должен снять с себя грех убийства; должен ехать на Алек-
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сандрополь и там говеть. Так как я был прислан в распоряжение Великого Князя, то стал обдумывать, как к нему пойти и попросить отпустить меня из отряда.
Когда я рассказал о своих мучениях и о своей решимости своему товарищу, князю Г. Орбелиани, жившему со мной в палатке, он принял это за шутку; а потом стал меня отговаривать. Но видя, что ничего не помогает и желая помешать мне покрыть себя позором, он пошел посоветоваться с одним полковником, которого мы уважали за то, что он держался вдали от главной квартиры. Вечером этого же дня, этот полковник (Валуев, старший сын бывшего министра), прислал казака за мной чай пить. Я пошел. Он прямо сказал мне, что Орбелиани все ему рассказал, и что он не одобряет моего намерения и считает его бессмысленным. Я возразил, что житья мне нет от убитого мною турка, и что я должен снять с себя этот грех.
„Да, может быть вы боитесь", сказал он мне. 

Я ответил, что, конечно, в сражении довольно страшно, но что не это есть причина, по которой я хочу просить отпустить меня из отряда, а что все дело в турке, — что я не могу убивать и должен снять с себя грех, и для этого говеть. „Все это глупости", сказал Валуев, „из отряда вас не пустят, а говенье не поможет. Если вы говорите правду и уехать хотите не оттого, что боитесь, а оттого, что не хотите убивать, и хотите снять с себя грех, то я могу вам сказать, что сделать: оставайтесь здесь, идите куда пошлют, только никого не убивайте; ведь вам же не приказывают убивать. Забудьте, что у вас есть оружие, и когда опять турок в упор нацелится в вас, стойте смирно, не защищайтесь. Если вы
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будете у биты, то этим и искупите свой грех убийства; а, главное, наверное узнаете, на сколько вы в самом деле не можете убивать".
Слова эти мне показались чрезвычайно справедливыми. Я остался в отряде и впоследствии имел случай проверить как их справедливость, так и себя на деле.

—————

После 8-го Августа, я заболел дисентерией, но в госпиталь не ложился, и мне все делалось хуже. Наконец, около 10 Сентября, приехав с ночной поездки, упал в обморок и очнулся в госпитале, в Александрополе. Там стал поправляться, но, услышав 26 числа пальбу, потихоньку ушел и поехал отряд. Мне очень еще не здоровалось.
3-го Октября, когда было большое сражение с Мухтаром, конница нашего отряда была в резерве. Было очень скучно. Турки зажгли степь, так что ничего не было нам видно. Нам так надоело, что мы, не спросясь, поехали вперед. Отъехав верст десять, мы приехали к Малым Ягнам. Это — гора, на которой был турецкий отряд. Командовал, как мне говорили, пруссак Кафтан Паша. Сколько эту гору ни брали, ни разу взять не могли. Вдруг, мы видим, турки уходят. Нас было человек 40, и мы близко подъехали. Турки не удостоили нас внимания. Наконец турки сошли с горы, а наша конница, (два или три полка, не помню), показалась вдали. Видя, что никого на горе уже нет, мы туда поскакали. У меня была хорошая лошадь, и я с одним казаком далеко опередили других. Когда подскакивали к горе, то вдруг из-за камня встает турок и целится в нас из ружья. Было до него шагов 50, а мы на него скачем. Я дернул
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лошадь в сторону, он выстрелил, казаку черкеску пробил, и лошадь у одного казака, чтó сзади ехал, убил. Я выхватил револьвер, да в него выстрелил.
Мы остановились. Смотрю — он ружье заряжает. Я очень испугался и закричал казаку, чтó со мной скакал: „к нему скорей!" И сам к нему понукаю лошадь. Зарядить он не успел, но не струсил, а взял ружье за ствол и замахнулся. Казак раньше подъехал, турок его ударил прикладом, да попал по передней луке и седло раздробил. Казак ружье ухватил, а турок тянет.
Он мне очень понравился. Нисколько то он нас не испугался. Подъехали казаки, и брат того, у кого турок лошадь убил, хотел его убить, но я не дал.
Потом поехали на гору в оставленный лагерь. Казаки мои разбрелись. Я стал их собирать и поехал с горы. Уже солнце садилось. Со мною было человек 6—7. Стало уже почти совсем темно. Мои казаки просились ехать за турками, и мы отправились. Скоро наткнулись на брошенную арбу с поклажей. Это очень подзадорило казаков, и они просили ехать дальше. Я было не хотел, но потом согласился. Мы поехали впятером: три моих казака и один оренбуржец, неизвестно откуда явившийся.

Мы ехали скоро и в темноте наткнулись на турок. Они шли кучей и, держа ружья на плече, стреляли назад, не оборачиваясь и не останавливаясь. Сбоку их шли нагруженные арбы. Я чрезвычайно испугался и остановился; но один казак поскакал вдоль обоза и остановил 6 арб и кучу турок. Пришлось ехать за ними. Арбщики сейчас же убежали, а быки стали. Положение наше
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было скверное. Турок было много, (потом оказалось больше 30 человек). Я думал, что нас в Карс отведут. Я делал вид, что за нами войска, и говорил туркам по-турецки слова, которые знал; „не бойся" и „бросай ружье".
Покуда я говорил это одному турку, другой, стоявший с другой стороны, приставил в меня ружье, да и выстрелил в упор. Пуля прошла под левой рукой и черкеску обожгла. Когда меня осветило, я и сам подумал, что убит. Турок был так удивлен, что я не падаю, что ружье выронил. Помню, меня больше всего возмутила „низость" его поступка, и я подумал: непременно его надо наказать, т. е. убить.
Тут я узнал настоящую цену моего желания говеть и уезжать из отряда.
В руке у меня не было оружия. Шашку вообще я не вынимал. Мне показалось, что именно этого турка надо шашкой ударить. Феска с него упала, и середина головы была пробита. Он имел совершенно растерянный вид. Я его и теперь помню. Я стал вынимать шашку; но она туго вынималась.
И тут я в первый раз за этот день вспомнил убитого турка и слова Валуева. Еще я подумал о том, что вероятно нас всех сейчас застрелят, и что незачем брать на себя лишний грех. Еще подумал о матери этого турка, (он был очень моложав). Я стал торопить казаков поворачивать арбы; а турок, — чтобы шли в нашу сторону. Мы отправились.
На полпути встретили Орбелиани с десятком казаков. Все стали просить опять ехать за турками. Пришлось ехать, хотя мне и не хотелось. Произошло опять то же самое. Опять человек 30 остановили. Когда мы их гнали к себе, один
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турок выстрелил мне в затылок. Пуля прошла близко от уха. Я не успел оборонить этого турка, потому что Орбелиани, ехавший сзади, хватил его сейчас же шашкой по голове.
Вечером другого дня стали формировать отряд казаков под начальством князя Фердинанда Витгенштейна, чтобы идти в Эрзерум к Гейману. Я с своей командой туда попросился, и мы вечером поздно выступили. Меня стали опять донимать приступы дисентерии.

Мы шли всю ночь. Было две дороги: одна прямая в виду Карса, другая левее — в горах. Мы пошли по прямой. Турки нас увидели и напали. Нас было 800 человек, их вдвое или втрое больше. У них были пушки. Кончилось тем, что казаки все патроны расстреляли. Нас погнали в горы. Лошади так уморились, что казаки шли пешком и тянули лошадей.

У меня было два вьюка патронов и потому достаточно. Мы залегли за камни и удерживали турок. Потом сели на лошадей и пустились скакать за отрядом, который подымался на горы по ущелью. Мы скакали внизу, а наверху были турки. Они хотели нас отрезать, да не успели. Я ехал последним.

Вдруг вижу пехотного солдатика с ружьем. Казаки проехали мимо него. Когда я с ним поравнялся, то сообразил, что его сейчас турки поймают. Я ему говорю: „берись за стремя"; но он уж ничего не понимал. Казаки были недалеко. Я им закричал, но они не останавливались; а звать по имени на такое дело я не мог. Я проехал мимо солдатика. Тогда вспомнил я и турка, и Валуева, и подумал, что если меня теперь убьют, то как раз будет хорошо. Я крикнул казакам: „кто со мной" и вернулся. Когда я
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подъезжал к солдатику, меня нагнали три казака. Казак один закричал солдатику: „садись сзади". Но солдатик был как полотно и не шевелился. Тогда казак слез и говорит: „садись!" Но солдатик не мог. Тогда еще один слез и посадили. Турки были шагах в ста и палили сколько могли. Но никто из них не догадался слезть, и верно потому не попали.

Все это продолжалось минуты две, три. Никогда ни раньше, ни после, не было так спокойно на душе. Когда мы поскакали к своим, это состояние спокойствия и ясности прошло. Опять стал думать, как бы уйти от смерти и потому опять почувствовал беспокойство. Мы потом дали этому солдатику лошадь, и он с нами пробыл больше месяца. Он ходил руками рвать траву для своей лошади, чем всегда забавлял казаков. Он был совсем еще молодой парень — последнего набора.

Мы кое-как ушли от турок и нечаянно наехали на место, где драгуны сделали неудачную атаку на траншею. Поле было устлано мертвыми. Многие, вероятно еще живые, когда их взяли, были положены на большие камни, так что голова выступала за камни, и видно было, что под головой был разведен огонь, и головы сжарены.

Казаки стали копать могилы кинжалами. Мы тут и заночевали.

Было холодно и пошел дождь. У меня сделалась лихорадка и бред. Кроме бурки ничего не было. Промок совсем, даже стонать стал. Один казак все с себя снял и меня укутал, а сам всю ночь под дождем ходил. Холодно было сидеть. Я был так не здоров, что не воспротивился. Мне все представлялся убитый турок, и пробитая голова, и солдатик, и жареные головы драгун. Никогда не забуду этой ночи.
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Мне припоминается еще один случай, который произвел на меня сильное впечатление. Это было после взятия Карса. На 8 ноября, в день имянин Великого Князя, был назначен парад. Я поехал посмотреть. Собрались войска, собрались начальники; приехал Лорис-Меликов, приехал и Великий Князь.

Великий Князь обратился к Лорису с благодарственной речью, крикнул в его честь „ура!" и стал его обнимать. Все кричали и, по-видимому, были очень рады. Вдруг откуда ни возьмись, появился в пространстве между войсками и начальством духоборский фургон. Все так ликовали, что раньше его не заметили. Стали кричать на духобора и гнать лошадей. Из середины фургона послышались стоны. Он был нагружен ранеными. Около Карса много камней. Фургон прыгал по камням. Раненые жалобно стонали. Духоборец гнал лошадей; а из фургона на землю тоненькой струйкой бежала кровь. Все это видели, и для всех этот случай немного испортил торжество. Я ухал на место своей стоянки, не дожидаясь его окончания.

—————

По окончании войны я не захотел возвращаться в Петербург к той жизни, от которой бежал, и перевелся в линейный казачий полк.
На зиму нас расквартировали по Ахалкалакскому уезду. В этом уезде живут духоборы, сосланные сюда из России. Когда мы проходили через духоборческое село, Троицкое, и ночевали там, мне в первый раз случилось видеть, как живут духоборцы, и я быль поражен их зажиточностью, ростом, красотой и отсутствием заби-
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тости и подобострастия в выражении их лиц. Случилось, что в то время, когда я сидел в хате вместе с духоборцем хозяином, на улице казак упустил лошадь, а урядник за это его ударил. Мы с хозяином духоборцем видели это в окно. Духоборец, хозяин хаты, обратился ко мне и спросил, верю ли я в иконы? Я ответил, что верю.
— Почему?
— Потому что на них образ Божий, — сказал я.
— А можно ли икону бить? — спросил духоборец.
Я сказал, что нельзя.
— А как сотворен человек? — продолжал спрашивать духоборец.
Я сказал, что по образу Божию.

Тогда он сказал: „Как же так, живой образ Божий бить можно, — вот урядник ударил казака, — а доску с ликом нельзя? Почему?
Не имея, чтó ответить, я стал доказывать, что он ничего не понимает. Духоборец молчал. Когда я остановился, он не стал отвечать на мои доводы, а спросил: „А Евангелие читали?"
Я ответил, что читал и читаю.
Тогда он сказал: „Читать то вы может и читаете, да вижу не понимаете, — прочтите еще".
Больше он не стал со мною говорить, хотя я и старался с ним заговаривать.
Зимой я читал Евангелие и очень заинтересовался учениями духобор и молокан. В журналах искал статей о них и покупал книги о их учениях.
Зная Евангелие, я видел, что они ближе к нему, чем православные.
—————
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Весной мы пошли в Эрзерум, а осенью заняли новую границу. Я командовал сотней и охранял 70 верст границы. Летом жили в горах по границе, а зимой спускались в местечко Кагызман на Араксе. Хозяин моей квартиры был турок. Я скоро выучился по-турецки и подружился с семейством хозяина. Через них я знал, чтó делается в области. А делались невероятные вещи. О всем рассказывать длинно.
Упомяну только об одном соседнем уездном начальнике Карагезове, который выгонял турок, туземных жителей, из их домов, дома ломал, а дерево с домов продавал в казну по 80 рублей за сажень. А то сгонит с помощью казаков всех более богатых турок своего уезда к своей квартире, окружит казаками, а сам уедет. Турки спрашивают, для чего их сюда пригнали? Никто ничего не отвечает, а домой не пускают. Наконец турки догадываются, что надо заплатить; платят, кто 5, кто 10, кто 20 рублей, и уезжают домой.
—————
Кагызманский уездный начальник, Драчев, также часто требовал казаков для сопровождения своих чиновников по селам и Куртинским кочевкам. Раз он потребовал пол сотни для сопровождения чиновника на Куртинскую зимовку. Они уехали. Меня стали беспокоить мысли о том, как бы там не случилось смертоубийства. Чиновники очень дорожат охраной казаков и позволяют им всякие бесчинства. Я знал, что курды народ горячий, и боялся смертоубийства и побоища, — знал, куда поехали казаки, и поехал за ними. Когда я приехал на зимовик, то велел казакам не говорить чиновнику о моем приезде, и пошел в саклю к Куртинам, чтобы расспросить в чем дело. Мне 
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рассказали, что подати за этот год они уже заплатили два раза: раз турками другой раз русским, и что теперь требует уездный начальник опять ту же подать. Тогда я пошел к чиновнику сказать, что еду к уездному начальнику, дабы разъяснить дело, а казакам приказал до моего приезда никакие насилия не делать. Я уехал. Не успел приехать в Кагызман, как пришли и казаки. Оказалось, что после моего отъезда чиновник стал приказывать казакам ловить и резать баранов. Они не послушались. Тогда он стал меня ругать. Казаки сели на лошадей и уехали. Куртины приступили к чиновнику и напугали его до смерти. Он еле живой прискакал в Кагызман.

Я ожидал, что попаду под суд. Но оказалось, что Куртины говорили правду и уездный начальник побоялся на меня жаловаться.

Этот случай послужил к тому, что я в первый раз понял, для чего главным образом держат войска.

Кроме того этот случай очень возвысил меня и моих казаков в глазах жителей, и они всегда помогали нам чем могли. За эту первую зиму стоянки на границе в прочих сотнях полка (Кубанского) было убито жителями из-за угла 17 человек казаков и подполковник Табанцев. На нас же никто ни разу не нападал.
Кагызман славится фруктами. Сады тянутся на несколько верст, и каждый сад обнесен высокой глиняной стеной. В этих проулках часто находили убитыми солдат Дербентского пехотного полка, который стоял в Кагызмане. Я часто там катался верхом, и бывало мне жители надают столько фруктов, что не знаешь, куда деть. Когда жителям туркам не в терпеж стали русские
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порядки, они собрались уходить в Алашкетскую долину и серьезно предлагали мне уйти с ними. Надо сказать, что они никогда не хотели верить, что я христианин, а говорили, что я осетин и тайный мусульманин.
Одно время я серьезно думал о их предложении, но как вспоминал свое село, его бедность и убожество, то не мог решиться уйти от него.
—————

У начальства я был на отличном счету, и сотня моя считалась одной из лучших сотен на Кавказе. Учений я почти не делал, но казаки меня любили и думали, что мне будут приятны похвалы начальства, и из кожи лезли, чтобы мне их доставить.
Не смотря на это, мне с каждым днем становилось тяжелей, а военная служба представлялась бессмысленной и греховной. Времени свободного было много, и я в первый раз стал много читать. Я выписывал различные книги, несколько газет и журналов. Взгляды моя стали понемногу меняться. Наконец, в 1880 году, стало не в моготу, и я вышел в отставку.
Приехав домой, т. е. в Сумский уезд, в имение моей матеря, я захотел заняться хозяйством, и для этого нашел нужным сперва поучиться. Я съездил в Москву, чтобы узнать условия поступления в Петровско-Разумовскую Академию. Приехав домой, я засел за учебники, потому что успел перезабыть все, чему учился в корпусе.
—————

Но вместо того, чтобы поступить в Академию, я опять попал на службу. Это произошло следующим образом: товарищ мой по гусарскому полку, мой бывший эскадронный командир, Принц Константин Петрович Ольденбургский, получил
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линейный казачий полк и стал меня просить поступить к нему в полк. Я отказался. Моя мать очень этого желала, но я не соглашался. Я отговаривался тем, что по закону и не могу поступить, так как со времени моей отставки прошло только 7 месяцев, а требуется один год. 26-го февраля, в день рождения Наследника, Принц Ольденбургский попросил Государя приказать принять меня на службу, и он приказал.
3-го Марта 1881 года, я, в деревне, получил телеграмму от начальника штаба Кавказской армии, генерала Гурчина, что, по приказанию Государя, я определен на службу в Хоперский казачий полк. Мне показалось чрезвычайно трудным освободиться, и я опять поехал на Кавказ.
Пробыл я на службе три года и опять вышел в отставку. На службе я испытывал все то же, чтó и в Кагызмане, только сильней: те же похвалы начальства, та же внутренняя неудовлетворенность, то же усмирение жителей и совершение над ними всяких несправедливостей и насилий, в то время когда я им и их делу вполне сочувствовал и находил справедливым. Я продолжал интересоваться сектами и даже написал краткое изложение учения духовных христиан. Но оно меня не удовлетворяло, т. е. не удовлетворяло, главным образом, решение вопроса о насилии. Мне было известно тогда только одно решение этого вопроса, состоящее в том, что „добрые" имеют право бить „злых". Мне казалось что здесь что-то не так, а что именно, я не умел себе уяснить,
В Хоперском казачьем полку я командовал сотней, потом был заведующим хозяйством. У меня осталось в памяти назначение меня заве-
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дывающим хозяйством, так как в то время оно чрезвычайно меня поразило.

Ведение дел в полку, в особенности денежных, было чрезвычайно безалаберно. Начальство боялось командира полка, Принца Ольденбургского, и смотрело сквозь пальцы. Наконец, стало известно, что в денежном ящике не хватает около 25 тысяч. В виду того, что командовал полком Принц Ольденбургский, под суд никого отдавать нельзя было. Заведующего хозяйством удалили и назначили меня. Но я предъявил начальству условие, без согласия на которое не хотел занять этой должности. Дело в том, то каждый казачий полк обязан делать расходы, на которые казна не отпускает деньги или отпускает в смешном размере, (насколько помню, на приемный покой для полка в 1000 чел., отпущено было 13 рублей). Деньги на такие расходы командиры полков берут из той экономии, какая остается от покупки фуража. Например, казна на пуд сена отпускает 50 копеек, а пуд сена покупается за 20 копеек. Вот 30 копеек с пуда и идут на подобные расходы. Но дело в том, что никому не известен ни приход, ни расход подобных денег, ибо покупка по книгам всегда показывается или по казенной цене, или на 2—5 копеек меньше. Это имеет следствием то, что положение заведующего хозяйством чрезвычайно двусмысленно. В виду этого, я просил у начальства права показывать в книгах действительную покупную цену, а также и расход остающихся от покупки денег.
Ближайшее начальство не согласилось. Не согласился и я.
Тогда корпусный командир, генерал Джемарджидзе, потребовал меня в Тифлис и спросил о причине отказа. Я объяснил.
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„Делайте, как все", сказал он. 
Я сказал, что не желаю.

„Вы на службе и должны повиноваться".
Я сказал, что подам в отставку.

Он рассердился и сказал: „Вам же хуже: назначат другого, а в ваши лета лестно быть заведующим хозяйством".
И действительно назначили другого. Но через три месяца еще несколько тысяч уплыло из денежного ящика неизвестно куда. Тогда меня опять позвали. Я повторил свое требование. Начальство махнуло рукой и сказало: „Делайте, как хотите".
К концу года, за вычетом всех расходов и пополнением недостающих денег, оказалось экономии около 58 тысяч, и я настоял, чтобы из этих денег около 20 тысяч было роздано чинам полка. Эта раздача была произведена гласно, в виде награды. А я имел возможность смотреть каждому в глаза.
Много еще крови мне испортил провиант, т. е. мука и крупа. Казаки приемщики были так уверены, что я за них заступлюсь, что положительно отказывались принимать тот провиант, который не отвечал законным условиям. Так как другие полки принимали, то выходили пререкания и неприятности. Хотя я всегда настаивал на своем, но было чрезвычайно тяжело, ибо ни в ком, кроме простых казаков и младших офицеров не находил поддержки. Старшие офицеры и общество смотрели на меня, как на чудака: охота, мол, возиться, истории затевать. Стали называть социалистом и выдумывать разные небылицы на мой счет.
Я был знаком с несколькими политическими ссыльными и, не смотря на намеки начальства, не соглашался прекратить эти знакомства. Хотя идеи
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их и не были мне по душе, тем не менее жандармский полковник счел своим долгом учредить надо мною надзор. По смыслу выходило так, что я приобрел кличку „социалист" и попал под тайный надзор за то, что ни сам не нарушал закона, ни другим по мере своих сил не позволял его нарушать. Все это, вместе с все более и более выяснявшимся для меня истинным назначением войска, заставило меня вторично выйти в отставку.

—————

Я приехал в деревню в Сумский уезд и уговорился с моей матерью, что буду заниматься хозяйством, и доходы ее не уменьшатся. Но скоро это соглашение расстроилось, так как мы оба убедились в том, что слишком различно смотрим на вещи.
Поводом послужил фруктовый сад. Во время моего детства никому бы не пришло бы голову продавать яблоки, — они съедались, — но теперь продавали, т. е. сдавали сад в аренду приезжим садовникам. Я было не хотел сдавать, но моя мать настояла сдать, потому что если не сдать, то мужики будут красть и поломают деревья, Я сдал зимой за 600 руб. и получил задатку 75 руб. Но весной ударил мороз, побил цвет, и садовник, взявший сад, убавил цену на 150 руб. и лучше соглашался потерять задаток, чем прибавить. Я очень обрадовался, отдал ему задаток и сказал, что дело наше расстроилось.
Когда стали поспевать яблоки, моя мать начала меня пилить: и денег нет, и сад поломают. Она настояла, чтобы нанять сторожей, но их я выбрал.
Надо сказать, что крестьянский выгон подходит как раз к саду, и на нем в особенности в
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праздник масса ребят и мужиков, пасущих лошадей. Прежде, когда я приезжал в отпуск, мне было всегда чрезвычайно неприятно ходить в фруктовый сад я видеть эту массу ребят, стоящих вдоль сада, ибо не имел права их позвать. Но теперь я их позвал и сказал, что они могут всегда ходить и есть сколько хотят и домой понести, но не много. Они сперва не верили, но потом стали ходить. Я им объяснил, что ночью лазить в сад незачем (прежде всю ночь шла в саду пальба), потому что могут ходить днем. Когда собрали яблоки, я отдал половину тем старикам или их семьям, которые при дедушке садили этот сад.
И еще продал на 200 руб.
Моя мать не могла ничего сказать, но была очень недовольна и главным образом на то, что „ мужики" ходят в сад. Но кроме нее все были довольны. В особенности сторожа, которые могли ночью спокойно спать.
История с садом и еще другие в том же роде показали, что дело у нас с матерью не пойдет.
—————
Тогда моя мать предложила отдать мне часть земли с тем, чтобы я не вмешивался в ее часть. Я согласился. Она подарила мне 480 десятин, из них 100 десятин леса и луга.
Велось трехпольное хозяйство, и земля отдавалась в аренду крестьянам по 20 рублей за десятину. Пар отдавался около 2-х рублей под пастьбу, т. е. 42 рубля за круг, за три казенных десятины. Цена эта очень велика (теперь она еще больше), и арендующий крестьянин получает только ту выгоду, что есть где работать. На своей я сбавил цену и брал, вместо 42 рублей
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30 рублей за круг, и, кроме того, позволял бесплатно пасти на лугу после уборки сена.
В то же время я стал строить себе хутор на своей земле.

Но тут начались неприятности. Я приобрел репутацию „доброго барина" и начались просьбы. Я знал, что из моих подачек добра выйти не может, но вместе с тем не мог отказывать.
Со мной начиналось то, что было раз со мной, когда я был еще на службе:

Меня без моего ведома назначили председателем полкового суда, и я об этом узнал, когда было уже поздно назначить другого. Судили урядника за кражу у товарища седла. Этого урядника (Несмашнов) я знал. Он был чрезвычайно способный и самолюбивый человек. Его сотенный командир был человек чрезвычайно недалекий и обидел его. Он пустился во все нелегкие и кончил проступком самым постыдным в глазах казаков. Но я знал, что все это он сделал как говорят „нарочно" — в „пику" начальству и себе. И вот мне приходилось его судить, тогда как я знал, что истинный виновник не он, а его сотенный командир.

Во всю бытность мою на службе я никого под суд не отдавал и чрезвычайно редко наказывал урядников, а казаков почти никогда. Если они плохо учились, я отсылал их домой, говоря, что они, вероятно, сегодня не расположены учиться, а сам уходил. Это было для них самое тяжелое наказание. Урядники и казаки этим стращали невнимательных.

Ну так вот пришлось судить.

Сели мы, т. е., я и члены за стол, поставили зерцало, и я приказал привести подсудимого.
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Два казака с обнаженными шашками его ввели. Он долго сидел под арестом и был бледен; но глаза блестели. Я сделал несколько вопросов. Потом члены стали спрашивать, а я задумался о том, на каком основании, — на основании какого права, мы судим Несмашного, а не он нас. Сколько я не думал, ничего не мог придумать другого, как только то, что все дело в казаках с шашками, которые ввели Несмашного, — в том, что они слушают не его, а нас. Оправдать я его не мог, потому что он сознался. Я приказал вывести подсудимого и спросить у членов, почему мы судим Несмашного, а не он нас? Они удивились моему вопросу, но не могли мне дать ответа. „Ну и я не знаю, сказал я, а пока не узнаю, судить не буду."

Так и пошел домой. Потом этот же вопрос задавал командиру полка и другим; но никто не ответил. Меня уж больше не назначали председателем полкового суда.

Ну так вот с землей повторилось то же самое. Но дело с землей было трудней, потому что мне нужны были деньги, а другого источника, кроме земли не было.

Я стал смотреть на землю, не как на свою, а как на доверенную мне, на время. Так как я знал, что рано или поздно, она должна перейти к тому, кто по ней „с сохой ходит" я стал строить хутор в таком месте, где бы он не мешал будущим владельцам. По этой же причине большую часть дохода я вкладывал в землю. Начал луг засевать травой и, таким образом засеял 50 десятин тимофеевкой со шведским клевером.

Когда хутор был готов, я туда переселился, нанял рабочих и стал хозяйничать. Я уделил
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себе 20 десятин и надеялся, что со временем их будет мне хватать, и что остальную землю буду отдавать дешевле. Завел пасеку и научился ходить за пчелами. Также учился косить и пахать. С рабочими жил, обедал и работал вместе.
—————
Тут я в первый раз узнал про Льва Николаевича Толстого; но никак не мог достать его сочинений. Наконец достал его соч. „В чем моя вера" по-французски и прочел его. Читал я эту книгу при особенной обстановке. Я присутствовал при медленной и мучительной смерти своего дедушки (отца моей матери), которого очень любил и уважал. Смерти я не боялся, и вид умирающего, кроме хороших мыслей, ничего не вселял. Этому я обязан этому же дедушке, который, когда я был мал, водил меня с собой к умирающим старикам на селе, и я рано привык видеть, как надо умирать.
Когда он очень мучился (у него была астма, и он то задохнется, то опять придет в себя), и ему давали лекарства, я знал, да и доктор знал, что они не помогут, — что надо лекарство не такое, которое его бы поправило — такого не было, — а надо такое, которое помогло бы ему умереть. Это видно, и всякий крестьянин и всякая баба это знают. Ну вот я читал ему Евангелие, и читал для того, чтобы ему облегчить смерть.
Вот в такое-то время я читал „В чем моя вера". Это было целое откровение. Единственный темный для меня пункт в Евангелии стал ясен. Я говорю о противлении насилием злому. Все Евангелие стало стройным учением, и я принял его.
Мне трудно было достать „В чем моя вера"
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по-русски, и я сам стал переводить ее на русский язык и скоро перевел.

Надо сказать, что я устроил библиотеку, небольшую, томов в 500 для всех желающих. Для детей, школьников и крестьян также устроил библиотеку из народных изданий „Посредника", Комитета Грамотности и Маракуева. По праздникам школьники приходили за книгами целыми толпами, пока священник им этого не запретил.

—————
Вопрос о земле — о том, что она „моя", меня стал сильно мучить. Часто в разговорах с крестьянами я замечал неискренность и подлаживанье, и знал, что причиной этого есть их матерьяльная зависимость от меня. Когда удавалось убедить их сделать что-либо, то всегда радость отравлялась вопросом: почему они согласились? Потому ли, что увидели истину, или потому, что арендуют у меня землю? Становилось все тяжелей, и мне стало положительно противно говорить своим арендаторам о чем-нибудь хорошем.
Как это ни странно мне теперь, но в то время меня удерживали от отдачи земли не сколько заботы о своем материальном благосостоянии, сколько, — даже неловко сказать, — опасение, что они испортят землю, вырубят лес и т. д. И насколько я помню, это была не ширма, а действительное опасение. Кроме того, я делал такого рода рассуждение: можно, не отдавая землю, тратить арендную плату на самих же арендаторов. Но меня всегда останавливал вопрос: если арендные деньги не мои, а их, то кто поставил меня
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распоряжаться ими? Почему я сужу Несмашнова, а не он меня?
Но долго бы, вероятно, я качался на этой качели, если бы не два случая, которые не рассуждениями, а как обухом по голове, меня хватили и заставили с качели слезть.
—————
Я почти каждый день ездил верхом. Раз поехал я в нашу дубовую рощу. Роща небольшая, но представляла ту особенность, что часть ее посеяна была моим дедом, матерью и мною. Дубки разной величины. Я очень любил эту рощу и очень берег дубки. Подъезжая к роще, я заметил мужика, который пахал под самой рощей. Две лошади паслись в дубках и скусывали верхушки. Меня злость взяла на мужика, который так мало заботится о посаженных дубках. Я поскакал к нему. Он шел от меня. Я догнал его при самом конце перед поворотом и стал сердито на него кричать: „Разве ты не понимаешь, что пропадут дубки?"
В это время он повернул лошадь, и я увидел его лицо. Такого лица я никогда не видел ни раньше, ни после: худое, зеленое, с ввалившимися глазами. Я остолбенел и смотрел на него.
Он спокойно сказал: „Я сам три дня не ел."
У меня перехватило горло. Я просто испугался, ужас на меня напал. Я повернул лошадь и ускакал. Я опомнился за версту или более.
Дубки мне опротивели, и я перестал ездить в рощу. Я не мог больше туда ездить.
В моем лесу было много валежника, и я объявил на селе, что те, кому нужно, пусть берут. Раз, проезжая по лесу, я услышал шум в
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чаще. Я подумал, что скотина, и поехал посмотреть. Ехать было трудно: лес рос на болоте; были кочки. Наконец я заметил, что от меня убегает баба: падает, подымается и опять бежит и падает. Я стал кричать, чтобы остановилась, — чтобы не боялась; а она бежит, и падает, и стонет. Ничего не понимая, я за ней поехал; но не догнал: она перелезла через канаву, составляющую границу, и чрез которую я не мог перебраться на лошади, и легла. Она оказалась беременной. Наконец я понял, что она собирала валежник и меня испугалась.
Я поехал домой не веселый, и больше не стал ездить в этот лес.
Оказывалось, что земля „моя", а бродить по ней я не смею из опасения повторения подобных встреч. Я не выдержал. Захотелось мне свободы ходить куда хочу, и так, чтобы беременных женщин не пугать. Я решил продать землю крестьянам. Отделаться от обузы, которая отравляет мне существование.
Так как я боялся, что моя мать помешает мне в этом намерении, то я раньше никому об этих своих мыслях не говорил.
Для постройки хутора я должен был заложить землю по 27 рублей на десятину. Так как у меня не было денег для выкупа, то этот долг крестьяне покупщики должны были согласиться взять на себя. Я решил продать землю бывшим крепостным, — тем, кои работали эту землю.
Я поехал к старосте, попросил собрать сход, выбрать 10 человек и прислать ко мне для переговоров об аренде.
Я нарочно не сказал ничего о покупке, чтобы не возбуждать лишних при всяком серьезном деле толков.
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На другой день была суббота, пришли выборные. Потребовалось так много, потому что крестьяне-арендаторы жили тремя поселками. Я им сказал, что хочу продать им землю, цена та же, что и залог, т. е. 27 рублей за десятину — они должны будут этот долг взять на себя. Расходы по купчей заплачу я (я думал, что они велики).

Они подумали, как потом мне говорили, что я смеюсь над ними, и не решались ничего отвечать. Но я это предвидел и сказал им, что я их позвал для того лишь, чтобы они выслушали мои слова и передали их односельчанам, что я прошу их это дело держать в тайне и завтра всем обществом приехать ко мне. А теперь они могут идти — я все сказал.

На другой день собралось все общество и я опять повторил свое предложение. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Человек 10 самых зажиточных и влиятельных домохозяев стали говорить против покупки. Пошла бестолковщина, стали говорить вещи, совсем до дела не относящиеся. Я был поражен и ничего не понимал. Несколько лет спустя я бы сразу понял, в чем дело, ибо без этой бестолковщины, на посторонний взгляд, не обходится ни один сход — такая уж манера вести дела. Но тут я ничего не понимал. Так прошло несколько времени. Я слушал и смотрел и, наконец, понял, в чем дело. Те, кои не соглашались купить землю, хотели на этих условиях купить ее себе.

Я подошел, попросил помолчать и сказал: „так как такие-то не хотят покупать, то и не надо. Купит общество, а земли им можно и не давать, если они не хотят." Тогда все изменилось и несогласные не только забыли свое несогласие, но
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стали меня просить, чтобы я научил их, как поделить землю.
Все это было мне очень знакомо и чрезвычайно противно, я сказал: „вы теперь так боитесь, чтобы я не отказался от своих слов, что какую бы я глупость не сказал, вы будете поддакивать." — Все засмеялись, и дело пошло на лад. Выбрали доверенных, составили приговор и скоро кончили все дело. Крестьяне умеют держать язык за зубами — умеют и дело делать.
Когда исправник Алферов узнал о покупке, он засадил старшину под арест на две недели за то, что тот засвидетельствовал приговор.
Когда крестьяне купили землю, то не могли согласиться о дележе и пришли целым обществом ко мне. Я знал, в чем было разногласие. Со времен освобождения их надельная земля не переделялась (замечательно то, что священники, в угоду помещикам, всегда толкуют им, что они по закону не могут ее переделять), а переходила по наследству; и вышло то, что в малых семьях много земли, а в больших мало. Вот богачи и хотели ее переделить пропорционально количеству уже имеющейся у каждого земли. Безземельным, родившимся после освобождения, это, конечно не нравилось.
Когда они пришли, я им сказал так: „Самое лучшее и справедливое было бы то, если бы все свою надельную землю и купленную свалили бы в кучу и всю кучу поделили бы подушно. Но я знаю, что вы этого сделать не можете, — это сделают ваши дети. Вы же можете сделать двояко: или дать больше земли тем, у кого ее больше теперь, или тем, у кого ее меньше. Я думаю, что второе — лучше, и вы все так думаете, но не можете себе
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представить, как выйдет при первом способе, и как при втором." Я составил на бумаге раздел по двум способам. — „Выслушайте, как выходит, и тогда, я думаю, придете к соглашению. Мне все равно, сами смотрите, как лучше." Я им прочел по списку то количество, которое по каждому способу упадет каждому, и они согласились дать землю обратно пропорционально имеющейся у каждого надельной. Поделили по душам. Землемер был тут же и по моему списку нарезал землю.

Когда они согласились о дележе, то я сказал: „Вы знаете, что купили и ту землю, на которой стоит мой хутор. Она теперь ваша, но и я человек, и мне нужно место на земле. Как скажете, уходить мне или можно оставаться?" Они сказали, что можно оставаться, и из остатков прирезали к хутору, всего с хутором 7 десятин. Хотели дать приговор, но я не взял, потому что все равно в суд бы не пошел.
Рабочих я распустил. Коров и лошадей пораспродал, оставив две коровы и одну лошадь-кобылу. Жить одному мне нельзя было, держать рабочих не хотелось, и я сделал так: на селе жил один бедный мужик, — честный и непьющий совсем. Он был беден, а семейство большое, и все девочки. Один был только сын лет 16-ти. Вот я и предложил ему поселиться на хуторе. Он согласился и переехал на хутор и прожил со мной, пока это было подходяще для обоих. Расстались мы друзьями. Жили вместе больше двух лет. Он женил сына, выстроил хату на купленной земле и перешел туда.
Хутор мой оказался на хорошем месте. Как я и предполагал, на купленной земле крестьяне
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выстроили село — 63 двора, и мой хутор пришелся как раз в конце.
—————
Все было хорошо. Я учился работать, занимался пчелами и думал, что заживу мирно и спокойно; но не тут то было.
В деревне нужда в грамотном человеке чрезвычайно сильна. Начиная со сборщика податей и кончая губернатором, всякий норовит содрать с крестьянина то, чего по закону сдирать не следует.
Ближе всех к крестьянам — попы. Без попа крестьянин не может ни родиться, ни жениться, ни умереть. Пользуясь этим, многие священники немилосердно эксплуатируют крестьян.
Я давно уже перестал ходить в церковь главным образом потому, что мне противно было видеть циничное отношение так называемого духовенства к тому, во что, по их словам, они верят. Когда меня спрашивали крестьяне о причине, по которой я не хожу в церковь, я обыкновенно давал ту же причину. Причина, т. е. цинизм попов, им был виден самим, ибо редко кто из них не присутствовал при драке в алтаре двух павловских священников, которые ненавидели друг друга.
Крестьяне стали обращаться ко мне с просьбами об избавлении их от алчности их духовных пастырей. Я обыкновенно писал попу письмо и просил сбавить цену за нужное таинство. Такие письма часто достигали цели. В противном случае я писал письмо или прошение архиерею. Такие прошения всегда достигали цели, но как архиереи, так и попы стали на меня страшно злобствовать. Я задевал самое чувствительное для попа место — его карман. Они ответили доносами, которыми буквально забрасывали начальство. Сумское жандармское начальство стало подсылать ко мне пере-
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одетых агентов. Такие посещения долгое время доставляли мне своего рода развлечение. Опасаться мне было нечего, так как слова мои, взгляды и мысли не заключали в себе ничего такого, что бы могло интересовать жандарма. И действительно, Сумское жандармское начальство скоро перестало разыгрывать глупую роль под руководством попов Сумского уезда.

Но так как поповский доход все уменьшался, то злоба их пропорциально все увеличивалась.
Несколько человек крестьян перестали ходить в церковь и говеть, и многие стали ходить к попам и просить объяснения темных для них мест Евангелия. Попы чрезвычайно не любили подобные посещенья, ибо Слово Божие их же обличало, а потому всячески старались отделываться от непрошенных гостей. Это чрезвычайно повредило им в глазах крестьян, и к ним перестали ходить.

Доносы попов имели следствием то, что в наше села приехал следователь, и я получил повестку, из которой узнал, что обвиняюсь в „отпадении от православия". Вместе со мной позвали человек 20 крестьян. Начальство надеялось во время следствия установить факт распространения мною какой-нибудь секты, но оно ошибалось в расчете; выяснились только вымогательство попов и ложность их доносов.

Один из попов, желая придать делу политическую окраску, в показании своем написал: „Князь говорил про Государя слова, которые страшно повторить." Когда же следователь просил его подавить страх и слова повторить или указать, от кого он их слышал, — оказалось, что он забыл как то, так и другое.

Я конечно заявил, что обвинение меня в от-

41

падении совершенно справедливо, — что действительно я оставил Греко-Российскую церковь. Меня следователь скоро отпустил, и с пор я уже ничего про это обвинение не слышал от начальства. Со стороны слышал, что дело прекратили, ибо с одной стороны „распространение" доказать было нельзя, с другой же стороны всплыли наружу поповские беззакония.
—————
Работы по хозяйству шли своим чередом. Не имея других средств к существованию, кроме тех 7 десятин, которые крестьяне уступили в мое пользование, я старался увеличить их доходность. Насадил фруктовый сад, завел питомник для воспитывания деревьев на продажу и завел многопольное хозяйство, которое давало возможность получать больше дохода„ не истощая почву.
В это же время само собой как-то вышло, что я стал вести все письменные дела крестьян по раскладке повинностей и по поверке их сборщиков и старост.
Крестьяне стали советываться со мной о своих делах и приглашать на общественные собрания. Зная, что не всем приятно мое присутствие, я ехал на сход только тогда, когда все собравшееся общество присылало за мной повозку.
Работая в поле вместе с крестьянами, я учился у них хозяйству и им сообщал то, чтó вычитал в книгах. Вычитанное я применял на своей земле, и хорошее перенималось крестьянами. В нашей местности очень дороги корма для скотины. Я стал сеять кормовые бураки, чтó стали делать и крестьяне. Семена покупали у меня.
Одним словом, я настолько сблизился с крестьянами, что стал для них своим человеком. Это произошло, я думаю, главным образом, по-
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тому, что интересы у нас были общие, мы любили и интересовались одним и тем же. Не все, конечно, разделяли мои религиозные убеждения; но со всяким у меня был общий интерес — любовь к земле и хозяйству. Мы могли целыми часами говорить о жеребятах, телят ах, о их физических и нравственных качествах и недостатках. Проведя детство в деревне, среди крестьян, я научился понимать их слова и мысли и умел выражаться понятно. В среде крестьян я всегда чувствовал себя дома — легко и свободно.
Я чувствовал, что та жизнь, которую я вел, была самая для меня подходящая.
Чрез два года после поселения на хуторе я женился. Моя мать, которая все надеялась, что я брошу „свои глупости" и стану жить, „как все", как она говорила, познакомилась с моей женой в надежде найти в ней союзницу. Но она ошиблась. Кажется Гоголь в одном своем письме говорит, что „жена должна быть хранительницей души своего мужа". Моя жена действительно была такой „хранительницей" по отношению ко мне. Это повело к тому, что мать моя ее возненавидела. Так как мы с женой не были венчаны в православной церкви, то мать моя возмущалась тем, что мы лишаем детей своих состояния и титула. Она не могла понять, как это женщина не старается захватить для своих детей наибольшее количество того, что она называла „благами земные".
Это непонимание и все больше и больше возрастающая ненависть привели, наконец, мою мать к совершению ужасной жестокости по отношению к нам — я говорю об отнятии у нас детей. Но об этом после.

—————
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До сих пор я восстановил против себя попов; но затем, силой обстоятельств, я был приведен к тому, что вооружил против себя помещиков и полицию. Расскажу подробно первое мое столкновение с ними.
Большая часть нашего села Павловок принадлежала графине А. Д. Строгановой. Бывшие ее крестьяне составляют первое общество, те же, коим я продал землю, бывшие крестьяне моей матери, — второе общество.
Графиня Строганова выстроила винокуренный завод. Отапливался завод торфом. Во время мокрого лета болото, где вырезывался торф, заливалось водой, и добыча торфа прекращалась. Отвести воду можно было только через землю крестьян первого общества. 14 или 16 лет тому назад, управляющий графини Штейн просил крестьян дать приговор на прорытие канавы через их землю, обещая им за это подарить несколько десятин болота, смежного с их землей. Крестьяне дали приговор, канаву прокопали, воду спустили; но управляющий их обманул и не дал им обещанной земли. Вот прошло 14 лет, канава осунулась, и вода стала. Добыча торфа стала затруднительна. Управляющий пожелал почистить канаву; крестьяне этому воспротивились. Он опять обещал подарить земли. Крестьяне, помня, как он держит свои обещания, отказались и от земли, тем более что канава причиняла им много убытков. Вода заливала огороды, а в канаву ночью попадали коровы и лошади. Управляющий обратился к исправнику и тот приказал становому оказать полное содействие экономии в насильственном прорытии канавы.
Управляющий распорядился таким образом: он прислал приказ, чтобы все ехали в даль-
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нюю экономию пахать половинскую землю. Когда же они все уехали, то прислал 40 человек Смоленских грабарей под предводительством старшины и полицейского урядника копать канаву. Оставшиеся дома старики и бабы заметили их только вечером. Несколько стариков пошли посмотреть, какие это люди возятся на их земле. Поняв в чем дело, они стали требовать, чтобы урядник прекратил работу и увел грабарей. Урядник отослал протестовавших под арест. Оставшиеся дома послали за уехавшими на пахоту и ночью пришли ко мне за советом.
Зная, что по закону полиция не имеет права вмешиваться в земельные отношения, — что это дело суда, — я посоветовал им составить приговор и обратиться к исправнику. На это они возразили, что до исправника 40 верст, и что, покуда они будут ездить, канаву прокопают. Они стали меня просить прийти утром на канаву и усовестить полицию.
Я решился пойти, ибо знал, что для полиции и попов чрезвычайно выгодно устроить „русский бунт" и им, как ширмой, прикрыть свои беззакония. Канава, которую хотели чистить, служила границей между землей первого и второго обществ, так что, оставаясь, так сказать, дома, я мог видеть всё, чтó произойдет. На канаве я застал все общество и старшину и Смоленских грабарей. Старшина исполнял обязанности приказчика граф. Строгановой. Я поздоровался и спросил, чтó они здесь делают. Мне все рассказали при старшине. Тогда я спросил у старшины, знает ли он что действия его незаконны? Он показал мне приказание исправника прорыть канаву. Крестьяне волновались и подступали с угрозами к грабарям. Я сказал старшине: „Вы людей на драку наводите." Но он
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сказал, что ему приказано. В это время приехал урядник и сейчас же арестовал несколько человек и стал кричать на мужиков.

Грабари взялись за заступы, но крестьяне стали прыгать в канаву и хвататься за заступы. Я был знаком со всеми крестьянами и старался успокоить самых горячих. Обратившись к уряднику, я сказал, что знаю о его желании устроить бунт, но что это ему не удастся, что никто ни его, ни грабарей бить не будет и что я прошу его это дело прекратить, так как оно беззаконно. Долго он не поддавался и несколько раз кидался на мужиков и кричал на грабарей чтобы копали. Мужики прыгали в канаву, и я принимался их успокаивать, уговаривая их не терять головы и не делать того, на что хочет их навести урядник. Так прошло время от 7 часов утра до 3 часов пополудни. Наконец урядник послал за управляющим. Приехал помощник управляющего Зубарев и стал ругать мужиков, что они своей пользы не знают, глупы и ничего не понимают, не допуская осушить болото. Крестьяне чрезвычайно остроумно ему отвечали. Страсти улеглись; канаву перестали рыть, и дело обошлось без драки.
Мы дождались на канаве отъезда полиции и представителя графини Строгановой. Потерпев неудачу, управляющий старался было подкупить второе общество и получить разрешение „почистить" наш бок канавы. Но я посоветовал крестьянам не поддаваться на эту хитрость я не давать позволения. Полиция и помещица стали говорить, что я подстрекаю крестьян.
Вскоре подоспел другой случай. Наше село, Павловки, находится около станции Новоселки
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(Курско-Киевской железной дороги). В двух верстах от станции стоит усадьба И. Н. Терещенки — Александровский парк. Дорога от Александровского парка до станции идет не прямо, а делает поворот. Владельцу усадьбы захотелось проложить дорогу по прямой линии; но крестьяне, владельцы земли, по которой ее предполагалось провести, не соглашались, ибо она отнимала около двух десятин земли.
Вдруг Сумский исправник потребовал от крестьян (села Искрисковщины), план их земли. Они отвезли. Прошло несколько дней, и на место, где хотел купец провести дорогу, выехал урядник с двумя плугами от экономии и провалил по хлебу дорогу в три сажени шириной.
Крестьяне кинулись к исправнику, который их выругал и прогнал. Обратились к Сумскому адвокату, и тот потребовал план земли. Но плана исправник им не отдавал. Они пришли ко мне. Я посоветовал им обратиться к губернатору. Это стало известно; и опять заговорили, что я бунтую крестьян.

—————
Пред этим Харьковский губернатор, Петров, приезжал в Сумы и позвал меня к себе. Я поехал. Он мне объявил, что ни он, ни Министр Внутренних Дел не могут терпеть моего пребывания в деревне, и требовал, чтобы я ехал в город, где, по его мнению, мне гораздо приятнее жить. Там, мол, живут люди образованные, с которыми можно и побеседовать.
Я сказал, что чувствую себя хорошо и в деревне, и что в город не поеду добровольно.
— В таком случае мы вас вышлем. Вы смущаете мужиков: они на то и созданы, чтобы работать. — И умирать с голоду? заметил я.
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— И умирать с голоду; а вы им вбиваете в голову разные идеи.
Я сказал, что ничего не вбиваю, а только стараюсь защитить от нарушителей закона: попов, помещиков и полиции.
— Почему не обращаетесь ко мне? Я бы этого не допустил.
Я ему напомнил дело Павловского крестьянина, Федорченко, который, имея льготу первого разряда, попал на службу и вот уже второй год никак не может добиться правды, „А между тем, сказал я ему, вам писали не один раз. Почему же вы ничего не сделали?"
— Вы хотите устроить революцию, но не достигнете цели. За 20 лет я ручаюсь.
Я сказал, что революции устроить не хочу, а что вот начальство действительно систематически воспитывает в крестьянах те качества и чувства, которые ведут к резне; — что он, вероятно, и сам это понимает, ибо ручается только за 20 лет спокойствия.
— Поезжайте за границу.
Я сказал, что никуда не собираюсь ехать в настоящее время.
— Ну, в таком случае мы вас вышлем. Если бы вы окружили себя китайской стеной, то и тогда мы не могли бы вас терпеть в деревне.
Это он сказал на мое замечание, что я не зову к себе крестьян, что, как ему должно быть известно, я никому не навязываю своих мыслей, а что гонят ко мне крестьян беззакония попов начальства и помещиков.
— Поступайте по закону, и никто ко мне не пойдет, сказал я.
На этом мы расстались.
—————
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До сих пор ко мне приходили только крестьяне Харьковской губернии; но скоро беззаконие начальства дало мне случай познакомиться с тем, что творится в соседней Курской губернии.
Из Курской губернии стали приходить крестьяне, умоляя защитить от грабежа попов. Пришлось писать письма этим попам, напоминая им о Боге, а также и Курскому архиерею с просьбами об обуздании алчности его подручных.

Вместе с тем мне пришлось познакомиться с двумя случаями угнетения крестьян Курской губернии начальством и помещиками.
—————
В Рыльском уезде, Курской губернии, находится Глушковская суконная фабрика. К фабрике приписано было 22 села, крестьяне которых находились на правах „поссесионных". Фабрика принадлежала Потемкину и, раньше еще освобождения крестьян, по наследству досталась графу Рибопьеру. У графа Рибопьера, было много долгов. Он выхлопотал приказание считать поссесионных крестьян крепостными; получил выкуп; а так как крестьяне не соглашались добровольно стать крепостными и лишиться своей земли, то 16 человек запороли до смерти, а многих сослали. С тех пор крестьяне платят за свою землю, которую им дали в надел, а бóльшая часть ее отошла Рибопьеру, который продал ее нынешнему ее владельцу, Ф. Терещенко.
Со времени освобождения крестьян, Глушковские крестьяне не переставали просить вернуть им их землю и не брать с них выкупа. Им отвечают экзекуциями. Жизнь лучших и честнейших крестьян стала невыносима, всех их преследуют и помещик, и исправник со становыми, и старшины. Все старшины на жаловании у Терещенко,
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(в оригинале 49-я страница отсутствует)
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земле крестьян. Крестьяне не согласились, во-первых потому, что железная дорога, огибая их село, отделяла их от их земли и выгона, а, во-вторых, потому, что единственным средством их существования была перевозка муки с мельницы на станцию.

Губернатор, Фон-Вал, предлагал им от имени Рыловникова, своего большого друга, несколько тысяч за землю; но они не согласились и написали министру прошение через губернатора. Это прошение до министра и не дошло. Между тем губернатор устроил отчуждение земли. Когда же ему донес исправник, что крестьяне будто бы хотят сопротивляться, он во главе войск явился в Гапоново. Крестьяне вышли к солдатам с хлебом-солью; но баталлионный командир назвал их бунтовщиками и хлеба не принял. Тогда начались невообразимые вещи. Всех мужиков согнали в кучу на поле, окружили солдатами и там продержали всю ночь. Пятнадцать же человек по списку, составленному Рыловниковым, заперли отдельно в пустой клуне. Женщины подняли вой и кинулись к отцам, мужьям и братьям; но солдаты, по приказанию своих начальников, стали их бить и гнать домой. В это время с поля пришла скотина и, чувствуя, что что-то не ладно, стала метаться и реветь. Рев коров, плач женщин и ругательства и крик солдат слились в один гул. Говорят очевидцы, — картина была потрясающая. На другой день приехал от Рыловникова, где он остановился, губернатора Вал и начал сечь тех, на кого ему указал заранее Рыловников. Он считал удары и стоял так близко, что его обрызгали кровью. В числе указанных Рыловниковым был солдат-кавалер, по закону избавленный от телесного наказания. Он заявил об этом гу-
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бернатору. Фон-Валь за заявление прибавил ему несколько десятков ударов. Тут же на коленях должны были стоять доверенные Глушковских крестьян, которых для острастки губернатор велел привести на это зрелище.
После этого солдат увели, а губернатор Вал отправился обедать к Рыловникову, откуда его, пьяного, отвезли в Курск, чтó скандализировало даже поездных кондукторов.
Чтó было делать крестьянам? Где искать защиты и правды? Они меня спросили. Я посоветовал им описать подробно все дело и подать это описание Начальнику Курского Губернского Жандармского Управления. Они это и сделали. Начальник Жандармского Управления нашел их прошение уважительным и настолько серьезным, что отправил его в Петербург, предупредив Фон-Валя. Фон-Валь написал в Петербург Шебеко, и прошение крестьян кануло в воду. Тогда крестьяне написали прошение на Высочайшее имя, но и это прошение постигла та же участь.
—————

В это же время и дела в Павловках стали обостряться. По случаю отказа от присяги двух крестьян, поп в церкви и в облачении стал насмехаться над заповедью Спасителя: не клянитесь вовсе. Это чрезвычайно возмутило крестьян. Кроме того попы стали распространять слух, что те крестьяне, кои не ходят в церковь, бьют и колят иконы. Тогда двое крестьян, чтобы не подвергаться напрасным нареканиям, собрали свои иконы и отвезли их попу, говоря, что они им не нужны, а слышали, они ему требуются. Поп рассердился, позвал старшину и велел посадить привезших в холодную. Когда  это стало из-
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вестно, то еще многие крестьяне стали отвозить свои иконы. Крестьян, отвезших иконы, стали называть штундистами, и Харьковский архиерей разослал по епархии во все волости и школы брошюру: „Проклятый штундист", написанную для возбуждения ненависти населения против, так называемых, штундистов.
Эта брошюра, написанная стихами, следующего содержания:
Проклятый штундист.
Гремите церковные громы,
Восстаньте соборные клятвы,

Разите анафемой вечной
Штундистов отверженный род.
Штундист разрушает догматы,
Штундист отвергает преданье,
Штундист порицает обряды;
Еретик он — проклятый штундист.
Господь нашу русскую церковь
Великою славой почтил;
Ее, нашу мать дорогую,
Злословит проклятый штундист.

Как звезды на тверди небесной,

На нашей родимой земле

Сияют священные храмы:
Бежит их проклятый штундист.

Возносятся в храмах молитвы,

Поются церковные песни,
Совершаются Тайны Святые:
Хулит их проклятый штундист.
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Святителей наших великих.
Заступник он русской земли,
И пастырей наших духовных
Позорит проклятый штундист.

Поем ли молебны на пашнях,
Источники-ль вод освящаем,

Господень-ли крест лобызаем,
Глумится проклятый штундист.

Суровый и мрачный, как демон,
Чуждаясь людей православных,
Скрывается в темных притонах
Враг Божий — проклятый штундист.

Но чуть простодушный заглянет
В берлогу коварного зверя,
Хулой, клеветою и лестью
Изловит проклятый штундист.
Когда эта постыдная брошюра попала мне в руки, я написал под каждым куплетом опровержение подлинными словами Спасителя или апостола, проставил главу и стих и послал архиерею через Павловского священника. На всех брошюрах, попадавших мне в руки, я делал такие надписи из Евангелия. Вот некоторые из выписок из Священного Писания, вставленных мною против соответствующих мест стихотворения:
Из тех же уст исходят благословение и проклятие: не должно, братья мои, сему так быть. 
(Послание Иакова, гл. III, ст. 10).
Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.
(Еванг. от Матф., гл. XII, ст. 34).
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Каким судом судите, таким будете судимы.
(Еванг. от Матф., гл. VII, ст. 2).

Всякий, гневающийся на брата своего, — подлежит суду.
(Еванг. от Матф., гл. V, ст. 22).
Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется.
(Притчи Солом., гл. XXVI, ст. 2).

Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел.
(Еванг. от Иоанна, гл. XV, ст. 18).
Блаженны вы, когда возненавидят вас и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына человеческого.
(Еванг. от Луки, гл. VI, ст. 22).
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга.
(Еванг. от Иоанна, гл. XIII, ст. 34).
Благословляйте проклинающих вас.
(Еванг. от Матф., гл. V, ст. 44).
Наконец Харьковский архиерей прислал в Павловки двух ученых попов, чтобы определить, какая там завелась секта, как они говорили. Эти попы велели местным попам устроить „беседы" и разъяснить прихожанам правильность православного учения. Но дело у них не пошло, ибо на беседах крестьяне заставляли попов читать Библию и Евангелие, и Слово Божие изобличало самих попов (напр. 13 и 14 главу „Премудрости Соломоновой, 23 гл. от Матфея).
На одной беседе местные священники решили напоить своих сторонников и возбудить драку. Беседы велись в школе. И вот в комнату учителя принесли водку и до беседы, и во время ее поили мужиков и возбуждали их ненависть про-
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тив „штундистов". Об этом особенно хлопотал поп, Виктор Флоринский, который на подмогу себе пригласил соседнего помещика, Жернового, известного пьяницу. Но Жерновой напился раньше времени и стал вести себя так неприлично, что православные мужики, бывшие на беседе, потребовали его удаления. Симпатия большинства, перешла на сторону тех, кого называли „штундистами"; драка не состоялась, и планы попов не осуществились.
Когда я узнал об этих неудавшихся планах, то написал попу Флоринскому, ставя ему на вид все безобразие его затеи. На следующей беседе, на которой присутствовали служащие И. Н. Терещенко, поп Флоринский заговорил о моем письме и, не отвечая на мое обвинение о намерении напоить мужиков и устроить драку, стал приписывать мне то, чего я в письме не писал. Я сказал, что он говорит неправду и потребовал, чтобы он прочел письмо. Он ответил, что письма у него нет и продолжал клеветать. К счастью, предвидя подобные увертки, я оставил у себя копию письма. Я встал и сказал, что прочту свое письмо, чтобы всякий мог рассудить между нами. Я прочел письмо, и все удивились бессовестности и наглости попа Флоринского.
Попы в своей ярости совсем потеряли головы. Собирали сходы и уговаривали крестьян сослать „штундистов", намекал при этом, что и побить и раззорить их можно. „По прочим местам России „штундистов" рвут на куски", говорили они. Но, к счастью, крестьяне оказались лучше своих духовных пастырей.
По просьбе попов „штундистам" не давали земли в экономиях и не принимали на работу. Отцы стали отбирать Евангелия у своих сыновей
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и рвать их. Один парень, начавший читать Евангелие и бросивши пьянство и гульбу, после того, как его отец, по наущению попа, разорвал его Евангелие и пригрозил его выгнать, если он будет ходить ко мне, пустился во все тяжкие и, наконец, ограбил экономического кассира. Сидя в холодной вместе с посаженными туда за отказ от присяги „штундистами", он клялся и говорил, что до преступления его довели поп и его отец. Наконец попы узнали, что меня высылают, и возликовали.

—————
Я получил бумагу явиться к исправнику, чтобы выслушать постановление министра.

Догадываясь, что это за постановление, я не поехал, а просил собрать сход и простился с крестьянами. Я им объяснил, за что меня высылают и почему не предают суду.

Чрез несколько дней приехал исправник, становой и человек десять солдат, и исправник прочел мне бумагу, из которой я узнал, что высылаюсь в Закавказье на пять лет.
Когда я спросил, как я туда попаду, то он ответил, что даст мне проходное свидетельство, и что я должен ехать на свой счет. Я отказался взять проходное свидетельство и сказал, что на такие поездки не намерен тратить свои деньги.

Они уехали, обещаясь приехать за мной через две недели.
Я уложил вещи и приготовился к отъезду. Через две недели опять приехали становой, полицейский офицер и солдаты (они думали, что крестьяне не дадут меня взять). Мы поехали. Село наше длинное, — около 10 верст. Пришлось ехать селом. Крестьяне все вышли на улицу и прощались со мною. Многие плакали.
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В Сумах мне назначили двух солдат провожатых, которые и доставили меня в Тифлис. В Тифлисе начальство назначило мне местом ссылки духоборческое село Башкичет.

Я скоро освоился с духоборцами. Этому помогла холера. Я лечил, как умел, и духоборцы при болезнях стали обращаться ко мне. Они собрали денег и поручили мне купить и продавать лекарства и опять пополнять аптеку.

Через 6 месяцев после моего приезда в Башкичет приехала моя жена с двумя детьми, — Борей и Олей. Мы нанимали хатку за 3 рубля в месяц. Хатка была плохо выстроена, и всю зиму дети и жена простуживались. Хотя климат в Башкичете не суров (не больше 10 град. мороза зимой), но грязь страшная, и жене, и в особенности детям было чрезвычайно тягостно то, что приходилось всю зиму сидеть взаперти. Мы решили с женой, что на следующую зиму она с детьми поедет в немецкую колонию, Екатериненфельд, отстоящую от Башкичета в 35 верстах. Там и теплей, и суше, и квартиры лучше. В Сентябре жена с детьми переехала в колонию, а я заручился разрешение губернатора их навещать.

Но не долго пришлось им там пробыть. В Октябре из Тифлиса приехал пристав и по приказанию царя силою отобрал у нас наших детей.
Оказалось, что уже больше года моя мать хлопотала об этом, распространяя про нас с женой разную ложь.
Царь не потрудился узнать правду, не догадался навести верные справки, а позволил себя обмануть еще лишний раз, и приказал отнять у матери детей.
—————
III.
ПИСЬМА О ПОХИЩЕНИИ.
Из письма Д. А. Хилкова к А. К. Чертковой, (написанного несколько дней спустя после похищения детей).
В Сентябре Цецилия уехала на зиму в немецкую колонию, Екатериненфельд, так как зимой очень трудно для детей. Хата мала, а на дворе непролазная грязь. В первых числах Октября приезжала сюда моя мать и между прочим спросила меня, отдал-ли бы я крестьянам имение, если бы оно ко мне попало. Я сказал, что об таких вещах не хочу ни думать, ни говорить. Тогда она сказала: „Я теперь рада, что сделала одно дело. Ты попомнишь мне это, да поздно будет". Я только теперь догадываюсь, что она намекала на отнятие детей, о которых хлопотала еще в Мае и для чего ездила из деревни в Петербург. Я проводил мою мать в Тифлис, оставался там несколько дней и вернулся в колонию. Жене и детям жилось там очень хорошо.
На третий или четвертый день моего пребывания в колонии, вдруг вечером, вижу, подъехал фаэтон. Я вышел и вижу местного пристава с полицейским офицером. Я спросил, чтó надо. Полицейский офицер говорит мне, что по Высочайшему повелению (я подумал, что меня хотят увозить, и с любопытством слушаю — куда) прислан отобрать у меня детей. Я подумать и ска-
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зал, что по русским законам у меня нет детей, за кем же он приехал? Тогда он сказал: „не у вас, а у Цецилии Винер, — вот бумага". В бумаге написано: „По приказанию Государя Императора, отобрать у Цецилии Винер детей, Бориса и Ольгу, и передать княгине Хилковой".
Я только тогда заметил, что и моя мать приехала и сидит в садике с детьми. Я пошел и сказал Цецилии. Потом пошел к своей матери и спросил, зачем она приехала. Она стала что-то говорить о бумаге и о Государе.
Я взял Ольгу на руки, позвал Борю и пошел к Цецилии. Моя мать начала говорить приехавшему с ней приставу, чтобы не пускать, но я пошел.
В комнате на все вопросы мои и Цецилии ответ один: „мы ничего не знаем, Государь приказал". Мы просили, чтобы оставить детей переночевать. Моя мать воспротивилась и стала детей из рук тащить. Дети плачут, Цецилия плачет, а они — мать и пристав — тащат. Просто из рук тащат. Очень трудно было. Цецилия сказала, что с ними пойдет. Отвели их на квартиру местного пристава. Уже совсем стемнело. Я предложил было Цецилии ехать в Башкичет; но это было ей сверх сил. Она сказала, что поедет до Тифлиса.
Стал искать фургон. Немцы говорят: „нельзя ехать, завтра воскресенье". Я пошел к старшине немцу и рассказал ему все. Он нас пожалел и позволил фургону ехать. Нашелся там же и фургон. Я спросил у пристава: „когда едете?" — „В 10 часов". А потом узнал, что они нас обманули и заказали фаэтон к 6-ти часам. Я сказал немцу, что в 6 часов поедем.
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Всю ночь бегали с квартиры к приставу. Дети плачут в новом месте.
Мая мать стала мне говорить, что не она это устроила, что я сам виноват, и так далее. Я сказал, что никогда не ожидал этого от нее, во-первых, как от своей матери, а во-вторых, просто как от женщины. Если не она это устроила, то почему же принимает участие в подобном деле?
Утром мы поехали раньше фаэтона, но на второй версте (до Тифлиса 60 верст) фаэтон с приставом, моей матерью, с горничной и детьми, под конвоем полиции, нас обогнал. Детей закутали, чтобы нас не видали.
Я уже отчаялся больше видеть детей. Их могли сейчас же увезти из Тифлиса, а мы, едучи шагом, могли доехать только ночью. И я подумал: впереди на четверке злоба скачет, а сзади на тройке (да еще одна хромая была) любовь. Злоба одолеет. Ничего не доделаешь.
Вдруг немец фургонщик погнал лошадей во весь дух, и мы догнали фаэтон и ехали сзади. Проехав 15 верст, фаэтон остановился. Мы сзади. Дети увидали нас и стали плакать и лезть на фургон к матери. Их оттащили. И моя мать стала просить пристава, чтобы не пускать нас следом; но он не согласился.
Опять поскакали. Не доезжая двух верст до станции, фаэтонщик остановился, чтобы напоить лошадей. Немец наш спрашивает: „Разве не будешь кормить?" Фаэтонщик ответил уклончиво, и мы поняли, что он хочет прямо ехать в Тифлис. Наш немец соскочил и тоже стал поить. Видя, что и он думает ехать безостановочно, я говорю: „Очень вам благодарны за то, что вы для нас делаете. За это нельзя заплатить, — Бог
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вас наградит; но нельзя нам ехать за фаэтоном: загóните лошадей, они сроду так не скакали". А он отвечает: „разве лошади дороже детей? пусть пропадают. Надо ехать за детьми. Разве можно детей у матери отбирать. Бог дает детей. Он знает, кому дает, — и не могут люди у матери детей отбирать".
И мы поскакали. На станции, смотрим, фаэтон распряжен. Моя мать просила пристава не пускать нас; но он не согласился. Оказалось, фаэтонщик нас пожалел и не поехал прямо. Мы ему все рассказали. Он заплакал, подковал нашему немцу хромую лошадь и сказал, что после нас приедет в Тифлис. „Пусть денег и не платят, а я не поеду скоро". А он бедный человек и сам служит работником.
И действительно, мы в Тифлис раньше приехали. И таким образом любовь перегнала злобу.
В Тифлис поехали к губернатору. Говорит, что ему приказано „отобрать" и ничего больше не знает. Думает, что просить или хлопотать бесполезно.
Это было в воскресенье вечером. В понедельник мы взяли номер в той же гостинице, где были дети, и видели их. Узнали стороной, что на другой день моя мать утром уезжает. Я пошел и взял для Цецилии место в той же карете и, ожидая всяких пакостей, пошел к полицеймейстеру и показал ему документы Цецилии.
На другой день, когда мать моя увидела, что и Цецилия едет, то потребовала у полицеймейстера, чтобы ее не пускали, потому что у нее документов нет. (Один документ перед этим пропал; но полицеймейстер сказал, что он не нужный.) Полицеймейстер ответил, что сам их видел.
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„А я все-таки прошу не пускать". — „Ну, нет-с, княгиня, извините-с, этого уж я не сделаю-с", сказал полицеймейстер.
Они поехали. Вот что пишет Цецилия об этой дороге:
„Мы миновали уже перевал, самое холодное место на Кавказских горах. Княгиня с детьми и я ехали в одной почтовой карете, она занимала внутренние места, а я — верхнее, открытое.
„Дорога была чудно хороша. Солнце было уже высоко и, несмотря на позднюю осень, было еще замечательно тепло. Я смотрела кругом и невольно думала о том, как хорош и прекрасен Божий мир, и как всякая маленькая тварь, здесь, в этих диких горах, свободно живет и выводит своих детенышей, и никто их не отнимает у них, а в этой маленькой почтовой карете, — сколько зла и страданий. И ведь это едут не воры и не разбойники, а всеми уважаемые люди, которые только что среди белого дня и на глазах у всех, по законам страны, и гордясь своим поступком, вырвали детей из рук родной матери и не дадут ей даже близко подойти или взглянуть на своих детей. Эти мысли, хотя и бессвязные и беспорядочные, мучили меня всю дорогу. И все опять я возвращалась к тому: какое право имеют они? Не мне нужно бояться и таиться, а — им, как преступникам.
„Когда мы подъехали в какой-то станции, я соскочила с своего места и подошла к открытому окну кареты, „Иди, Оля", сказала я, „мама тебя подержит на руках". — „Нет, нет, Цецилия Владимировна, уж это я не позволяю", вскричала княгиня и поспешно стала закрывать окно. Но Оля уже тянулась ко мне и кричала, и я просунула свои руки в карету на встречу Оле. „Это насилие",
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продолжала кричать княгиня, „я сейчас позову станционного смотрителя". — „Как вы можете говорить о насилии, после того, чтó вы сделали?" И я взяла Олю и пошла с ней.

„Бывшие тут люди слышали этот разговор и стали с удивлением спрашивать: „Чтó это значит? Чьи же это дети?" Когда я рассказала, в чем дело, кондуктор в негодовании закричал: „Как это возможно? Как могли взять детей у родной матери? Посмотрел-бы я, как бы у меня ваяли моих детей".
„На другой станции я вернула Олю и взяла Борю, и тогда княгиня сказала мне: „Ну, хорошо, пусть будет ваша воля до вечера, а там посмотрим".

„И приехавши во Владикавказ, она немедленно обратилась к полицеймейстеру и просила его задержать меня. Это ей не удалось; но за то она в Ростове все-таки обманула меня и избавилась от меня".
Из Владикавказа Цецилия писала, что нашла детей в гостинице и взяла там номер. Она пишет:

„Дети сейчас прибежали ко мне. Не прошло и получаса, как стучат в дверь, и влетает в комнату полицеймейстер с разъяренным лицом. „Ваши бумаги". Я дала. Потом, указывая на детей и Дуню (горничная моей матери, которая очень нас жалела и чем могла помогала), „а это кто у вас?" — „Это мои родные дети". — „Теперь это не ваши дети, по Царскому повелению они переданы княгине", и хотел сейчас же вывести, но почему-то остановился и стал спрашивать. Когда я его попросила не принимать жестоких мер и выслушать меня, он смягчился, взял бумаги и сказал, что спросить у Начальника Области.
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„Сегодня утром я была у него и просила возвратить бумаги. Полицеймейстер был гораздо вежливее и сказал, что, так как в этом деле сам Государь отдал приказ, то оно очень серьезно, и Начальник Области не берется решить его, а отправил телеграмму Тифлисскому губернатору, так что раньше его ответа нельзя вернуть бумаги. Я вернулась в гостиницу, и мы с детьми проплакали до самого отъезда, 10 часов.
Вдруг, при самом выезде, появляется полицеймейстер и передает мне бумаги. „Ответа от Тифлисского губернатора нет, но Начальник Области не считает себя в праве задержать вас". Я поблагодарила его искренно от всей души; все-таки, значит, пожалел человек, даже сам поспешил до отхода поезда передать бумаги. „Можете ехать". Господи, как я была рада. Дети успокоились, когда увидали, что и я еду с ними.
„Когда я села в вагон, явился какой-то человек и сказал, что в гостинице нужно знать, куда я выезжаю. Я сказала: „В Харьков". Через несколько времени он опять прошел с жандармом и указал ему на меня. Я находилась под надзором, как воровка или убийца.
„До самого Ростова я не видала детей, потому что твоя мать закупорила их в вагон и не позволяла подходить к окну. В Ростове я их нашла в „дамской" и посидела с ними немножко. Когда прозвонили уже два звонка, твоя мать мне говорит: „Предупреждаю вас, что вы опоздаете, мы едем на директорском". Я пошла к швейцару спросить. Он сказал. что другой идет вечером. Тогда я пошла к Куколь-Яснопольской (она ехала с княгинею), но они переглядывались и старались сбить меня с толку. Вещи мои были на поезде, и прозвонил третий звонок. „Скажите
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мне, по крайней мере, куда вы их повезете теперь?" — „В Павловки". Я обняла детей, они плакали и цеплялись за меня, я побежала...".
Потом оказалось, что мать моя сказала Цецилии, что едет на директорском, только для того, чтобы избавиться от нее.

—————

Письма Цецилии Владимировны из С.-Петербурга.
После отнятия у нее детей, Цецилия Владимировна поехала в Петербург, для того, чтобы подать Государю Императору прошение о возвращении их ей. Но в то время она еще не знала, что распоряжение об отнятии у нее детей воспоследовало на основании доставленных Государю ложных сведений о будто бы дурном отношении родителей к детям; и, не зная этого, она не запаслась никакими доказательствами для обнаружения ложности этих сведений. Поэтому самому ее прошение, не прибавив ничего к тому, чтó было уже известно государю по этому делу, было оставлено без последствий. Если-бы ей своевременно стало известно то, в чем она обвинялась, то она имела бы возможность предварительно собрать доказательства ложности этого обвинения и предъявить эти доказательства вместе с своим прошением, которое в таком случае послужило бы разоблачением перед Государем Императором происшедшего недоразумения и, без сомнения, получило бы в Его глазах совсем иное значение.
Нижеследующие отрывки заимствованы из писем Цецилии Владимировны из С.-Петербурга:
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I.

Генерал Рихтер для свидания назначил мне быть в Комиссии прошений в 2 часа. Я долго ждала его. Когда я вошла, он встал, взял у меня прошение и стал читать.
— Да, вы не крестили детей?
— Нет, не крестили.
— А скажите, пожалуйста, дети всегда были при вас, или они жили в отдельной деревне?
Когда я рассказала, как было дело, т. е. что дети всегда находились при мне, — он стал говорить каким-то возмущенным тоном, точно в обиде за детей, и в этом тоне продолжал говорить все время.
— Их нашли в ужасном состоянии. Они были как зверьки. При том больны, у девочки было выпадение кишки, грязные, нечесаные. У нас собрано на этот счет масса показаний. Дети были совершенно заброшены.
— Это неправда — вам даны ложные показания. У девочки действительно было выпадение кишки, но это было последствием катара желудка, который она нажила в Башкичете; но именно потому, что дети не переносили того климата, я и переехала с ними в колонию, и там они стали поправляться. Наконец, как можно ставить болезни детей в вину родителям? Разве у той же княгини Хилковой не умерла девочка от какой-то болезни?
— Вы их держали в большой нечистоте, а чистота, как внутренняя, так и наружная — вещь необходимая.
— Я их держала так, как было в моих
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силах, я не могла сделать бóльшего в той обстановке, в которой мы жили.
— Да, но зачем вы себя и их поставили в необходимость такой обстановки?
— Мы прежде жили хорошо; но когда мужа сослали, мы не имели возможности жить иначе.
— Если вы в самом деле любите своих детей, то как можете вы их лишать всего: имени, положения, состояния?
— Мы не можем лишить их этого: по закону они должны носить имя своей матери, а для того, чтобы они могли сделать себе положение в свете, мы старались дать им тот внутренний капитал, благодаря которому они заслужили бы именно того, чего стоят.
— Какой это внутренний капитал? Ведь вы лишили их всех прав; значит не могли бы даже дать образование ни в каком учебном заведении.
— Мы дали бы лучшее образование, чем в учебных заведениях. ... и, наконец, если не в России и не в Европе, то в Соединенных Штатах им всегда можно будет поступить в учебное заведение и без всяких прав и бумаг.
— Но вы лишаете их даже куска хлеба, они нигде не могут быть записаны и будут точно между небом и землей без всякой связи с людьми, среди которых живут.
— Мы старались дать им именно ту внутреннюю связь, которая прочнее и вернее всякой внешней, — хорошее братское отношение ко всем людям.
— Любовью одной не заработаешь хлеба.
— Для этого у них будут здоровые руки и ноги, развитой ум, образование.
— Но это невозможно без имени, положения.
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Не имея внешней опоры, они неизбежно сделаются анархистами, подобно их отцу, который проповедовал коммунизм.
— Он не проповедовал коммунизма, его сослали за его религиозные убеждения.
— Но почему же он отдал свою землю крестьянам? Он не имел права этого сделать.
— Разве человек не имеет права отдать то, чтó ему принадлежит, тем, кого он пожалеет?
— Нет, это родовое имение, которое он обязан передать своему потомству, которое пускает теперь по свету с сумою. Если бы вы в самом деле любили своих детей, вы бы не лишили их всего. Вы не верите в крещение, ну и никто не может изменить ваших внутренних убеждений, но почему не посмотреть на это, как на простую формальность, чтобы дать положение детям?
— Но ведь крещение таинство....
— Оставим религиозные вопросы в стороне, живя в государстве, вы должны подчиняться его законам.
— Если крещение нужно, чтобы получить права, то ведь мы не просим их. Если бы мы просили что-нибудь у государства, то исполняли бы и его требования.
II.
Я не могла уехать из Петербурга, не повидавшись с детьми. Мне ужасна была мысль, что, проживши около месяца в Петербурге почти рядом с ними, я так и уеду, не повидав их. Я знала, где они живут, и слышала, что они были больны и не выходили из комнат.
Иногда по вечерам, чтобы не быть замеченной,
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почти как воровка или преступница, я отправлялась в Саперный переулок и ходила взад и впереди перед тем домом, в котором были заточены мои малютки. Этот дом большой, четырех-этажный, каменный, мне казался настоящей тюрьмой, и я, как бы старалась проникнуть за стены его. Но могла ли я заметить что-нибудь из того, что делалось в третьем этаже за густыми шторами и занавесками? Я только с особенной живостью мысленно могла воображать себе своих крошек во всяких видах, и сознание их близости придавало этим мыслям невыразимую мучительность и вместе что-то удовлетворяющее. Походив так некоторое время, я возвращалась дамой с пустым и разбитым сердцем.
У меня не было ни малейшей надежды увидеть детей, но я все-таки не могла решиться уехать. Я знала, что княгиня Хилкова не впустит меня к себе в дом. Ведь и в Павловках она позволила мне видеть детей, только благодаря просьбам и настояниям ее брата, приехавшего вместе со мной. Теперь она просто велела бы прогнать меня. Я стала думать и думать, как бы мне все-таки добиться свидания с детьми, и мне пришло в голову обратиться к генералу Рихтеру. Он совершенно неожиданно для меня охотно согласился написать несколько строк княгине Хилковой, благодаря которым я могла проникнуть к моим детям. Тотчас же я взяла извозчика и поехала.
Княгини не было дома. Я почти час просидела на лестнице в верхнем этаже, дожидаясь ее возвращения. Когда она приехала, и лакей ей подал письмо, она вышла в сени и сказала мне:
— Зачем вы хотите видеть детей?
— Как вы можете спрашивать об этом? переспросила я ее.
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— Из этого все равно ничего не выйдет.
— Я не сказала, что что-нибудь выйдет, я хочу видеть детей.
Она повела меня в гостиную и сказала: „но больше четверти часа я вам не позволю их видеть". Затем пошла в детскую и вывела оттуда детей.
Они с недоумением посмотрели на меня. Я взяла маленькую Олю на руки и повела Борю с собой к дивану. Княгиня взяла стул и села прямо против нас. Я стала спрашивать детей, помнят ли они меня и папу?
Боря сказал: „папу мы помним, тут много его портретов, и он нам телеграммы присылает". Княгиня вставила: „про папу все им напоминают, папа очень хороший человек".
— А напоминают ли вам про маму? спросила я.
Боря потупил голову: „нет, не напоминают, но мы помним".
Между тем Оля смотрела на меня большими глазами и спрашивала: „ты чужая мама? Ведь у нас нет мамы".
Боря прибавил: „нам лакей сказал, что наша мама умерла".
Княгиня как бы рассердилась и сказала: „неправда, Боря, никто вам этого не говорил," и они заспорили.
Я сказала им: „если вам будут говорить, что ваша мама умерла, не верьте, она жива и любит вас и, если уедет, опять приедет и никогда не забудет вас, лишь бы вы ее не забыли". Я еще спросила Борю: „хотели бы вы опять жить с папой и мамой в Башкичете или колонии".
Боря опять понурил голову и сказал: „Да,
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только там было так грязно. Помнишь, как мы прямо руками копались в грязи".
— Это неправда, мой мальчик, кто это тебе наговорил? Ведь мама вам не позволяла копаться руками в грязи; вам, верно, тоже и про маму рассказали, что она дурная, нехорошая.
Княгиня опять вмешалась: „никто им не говорил этого, и они давно забыли, что такое „злой" и „дурной", это они у вас называли людей злыми, а теперь они милые дети и не говорят больше таких слов".
На это я ей ничего не ответила, она была отчасти права; но я сейчас объясню, откуда у них взялось такое разделение людей на добрых и злых. Два года тому назад, когда приехала к нам полиция и увезла его отца, Боря был уже достаточно велик, чтобы понять, что его папу взяли силой. Он видел горе мое и окружающих мужиков, и не мог не понять негодующих восклицаний против виновников этого горя. Тут он получил первое, хотя может быть еще смутное понятие о „злых людях". Вообще о полиции он не был хорошего мнения, потому что эти господа нас часто навещали и докучали своими придирками. Помню, как Боря на шутливый вопрос моей сестры, хочет ли он быть урядником ответил: „нет, урядники бэшки, они увезли папу и все спрашивают бумаги и записывают". Четыре месяца тому назад, когда опять к нам явилась полиция, имея во главе своей княгиню Хилкову, и вырвала детей из наших рук, Дмитрий Александрович в порыве негодования сказал Боре: „вот помни, Боря что это твоя grand-maman, отбирает вас у папы и мамы, она злая женщина и обманывала нас, не верь ей, она будет обманывать и вас".
Естественно, что с тех пор, в особенности,
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люди для них разделялись на добрых и злых, и они, увидя нового человека, прежде всего спрашивали, добрый ли он или злой? — вопрос, который так изумлял людей, незнакомых с их жизнью.
Мне хотелось еще расспросить их, что они делают, как играют, но княгиня Хилкова вынула часы и сказала: „уже половина шестого". Это был знак, что мне уходить. Я встала и спросила ее: „неужели вы можете иметь что-нибудь против того, если я еще раз приду проститься с детьми?"
— Когда же вы уезжаете?

— Я не знаю.
— Так напишите мне и приходите, только когда я буду дома.
Я обняла детей, они все как будто в недоумении смотрели на меня. Я ушла.
Какое свидание, Господи, какой жалкий и унылый был вид у них. И почему они были так печальны? Может быть слишком трудные для них вопросы зашевелились в их детских головках.
С тяжелым сердцем вернулась я домой и решила по крайней мере оставить детям на память от себя карточку, чтобы они вспоминали обо мне хоть так, как вспоминали отца по портретам. На другой день я пошла к фотографу, а когда через неделю была готова карточка, я написала княгине, что желала бы видеть детей.
Она прислала мне своего человека и назначила 11 часов утра. Когда я пришла, княгиня опять было взяла стул, чтобы сесть против меня, — меня взорвало и я сказала ей: „неужели вы опять будете смотреть мне в глаза? Разве вы не можете себе представить, какое вы впечатление на меня
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производите?" Тогда она как бы спохватилась, встала и села в сторонке.
В этот раз дети были веселее и как бы обрадовались моему приходу. Боря оживленно рассказывал, чтó они делают, как играют, гуляют, чтó едят, приносил показывать свои игрушки, а когда княгиня сказала: „а Оля поломала все свои игрушки, у нее, кажется, уже нет", я с грустью заметила, что Боря уже изменился по отношению к своей маленькой сестре, за которую он прежде всегда заступался, и тоже поддакивая бабушке, сказал: „Оле не стоит дарить игрушки, она не умеет играть". Я посмотрела на Олю, она сделала такое испуганное личико и чуть не заплакала. Боря тоже рассказал мне, что Оля много капризничает. Когда я спросила вошедшую няню, правда ли это, княгиня за нее ответила: „она кричит по целым часам и бьется головой об пол. Ну, да теперь она стала все-таки лучше, чем была прежде". Странно. Оля дома, напротив, меньше капризничала, чем Боря. Не потому ли здесь ее крик и капризы больше замечаются, что Борины прихоти и желания все исполняются, между тем как Оле малейшее ставится в вину. Она больше все молчала и слушала. Боря с особенным выкрикиванием начал говорить какие-то стихи без малейшего понимания, как выдрессированный попугай, но все-таки с очевидными сознанием, что то, чтó он теперь знает, и чему его учат, гораздо лучше, чем все прежнее. Я его прервала: „будет этих, может быть ты знаешь другие — получше?" Он начал стихи о пойманной птичке; и при этом обои вспомнили те песни, которые я им напевала, укладывая их спать, и попросили меня спеть их. Петь я не могла, но повторила им слова тих песенок и, по просьбе Оли, рассказала ей сказку…
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III.

(К Генералу Рихтеру.)

Ваше Высокопревосходительство! Вы пожелали узнать, какое впечатление произвели на меня мои дети после их разлуки со мною. Так как я легче выражаюсь письменно, то пишу Вам об этом.
Прежде всего они произвели на меня впечатление пойманных птичек, заключенных в золотой разукрашенной клетке, ― они в полном довольстве и безопасности, их кормят конфектами и пирожными, ими интересуются; но они лишены солнечного света, его тепла и свободы; и вид их унылый, раздирающий сердце. Я была уверена, что увижу их цветущими, здоровыми, как Вы говорили мне, а они показались мне чахлыми, поблекшими растениями, потерявшими всю жизненную прелесть свою. Когда они жили под родительским кровом, они выглядели, может быть, мужиковато, грубовато; зато были сильны, румяны, крепки. Теперь же тело у них дряблое, пухлое, а цвет кожи совершенно бескровный… 
Вы скажете: за то она обеспечивает их будущность, она дает им имя, положение, состояние... Но, Боже мой, дайте нам возможность доказать Вам, что и мы не лишим их этого. Дайте нам воспитать их умными, сильными, образованными, здоровыми и добрыми людьми, и Вы увидите, что у них тогда будет имя, положение, состояние. Но Вы опять скажете: хорошо, только мы не позволяем Вам это делать по-свóему, вы должны подчиниться нашим указаниям и т. д. — Чтó же нам делать теперь? Мы не можем жить чужим
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умом, а на Вашей стороне сила, — и это ужасно, ужасно...
У меня сердце разрывается, когда я думаю о детях и я не нахожу больше слов, которыми могла умолить Вас…

IV.

Письма матери о своих детях.

Ввиду того, что главным основанием для отнятия детей Хилковых у их родителей послужили сообщения о дурном обращении с ними их матери, я собрал много отзывов по этому предмету у лиц, близко знакомых с их семейною жизнью; и все эти отзывы, которых слишком много для приведения их здесь, в один голос указывают на самое любовное, внимательное и разумное обращение матери с своими детьми.
Я обратился также и к Цецилии Владимировне с просьбою самой сообщить мне, как она вообще понимала задачи воспитания, и каковы были ее взаимные отношения с детьми. Она мне ответила следующими письмами. Достаточно прочесть эти откровенные и бесхитростные сообщения, каждая строчка которых дышет неподдельною искренностью, для того, чтобы убедиться в том, что кроме беспредельной любви и самых неутомимых попечений о их благосостоянии, эта мать ничего не могла проявить по отношению к своим детям.
1.
Должна вам признаться, что выработанной системы у меня нет никакой, нет даже и правил, которых я считала бы необходимым придержи-
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ваться по отношению к своим детям. С одной стороны потому, что приходится приноравливаться к их характерам, которые еще не совсем выяснились мне самой, а с другой — потому, что постоянно является столько затруднений и противоречий, что нет возможности установить определенные приемы обращения.
Основные черты ребенка обнаруживаются очень рано, с самых первых дней его жизни, и мне кажется, что основа моих двух детей, как мальчика, так и девочки, одна — это твердость и упорство характера. Еще в колыбели они до того настойчиво и упрямо выражали свои желания, что я иногда приходила в ужас, в особенности, когда находила их требования неисполнимыми. У меня установлен был такой порядок в их жизни, что кормила и угадывала их спать всегда в известные часы, но случалось иногда, что они сопротивлялись этому порядку, и тогда ничто, никакие развлечения, ни уговоры не помогали. Эти крошки всегда в год, и даже еще меньше, способны были кричать по целым часам не отставали от своих требований. Часто я приходила в отчаяние от такого упрямства, и если только бывала малейшая возможность, старалась предупредить его, делая всевозможные уступки (конечно, незаметные для них самих). Иногда мне это и удавалось.
Но чтó было делать тогда, когда доходило все-таки до столкновений? Я долго колебалась, мучилась, прибегала то к одному, то к другому приему, избегая насильственных мер, но все безуспешно. Главное, что в таких случаях я сама теряла терпение и равновесие, чтó было уже хуже всего; — и вот у меня мало по малу выработался такой исход. Когда Боря или Оля начинали капризничать, кричать или требовать, я выводила их в
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соседнюю комнату и не впускала их к себе до тех пор, пока они не успокоятся. Конечно, эта мера была вполне насильственная, и мне больно вспоминать теперь, когда их уже у меня нет, что приходилось прибегать к ней. Но чтó же мне было делать другого? Я часто советовалась и говорила об этом с другими женщинами матерями, читала разные педагогические книги, но нигде не находила указаний и помощи.
Я собственно не могу сказать о своих детях, что они капризны. Капризы — что-то переменчивое, шаткое, это — недовольство всем. Между тем у моих детей желания и требования всегда были замечательно определенны, и раз они что-нибудь задумают, их никак нельзя было отвлечь от этого предмета и подставить им какой-нибудь другой. Говорят обыкновенно, что как капризы, так и упрямство детей происходят вследствие баловства и слабости родителей, не выдерживающих характера по отношению к своим детям. Мне этого упрека нельзя было делать: раз сказавши свое слово, я уже не отступала от него. В других же семействах я наблюдала напротив, что родители были вовсе не так последовательны, — легко уступали детям, изменяли свое слово; и дети все-таки не были капризны. Так что я думаю, что своеволие и упрямство в моих детях врожденные качества, унаследованные ими от отца, а, быть может, и от матери отчасти.
Некоторые говорили мне, что я именно своей настойчивостью и твердостью развиваю упрямство в детях, что детям следует предоставлять полную свободу, и что естественные последствия их поступков сами научат их всему, чему следует. Но это были люди, сами никогда не имевшие дела
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с детьми и знакомые с воспитанием только по „Эмилю" Руссо или подобным ему сочинениям. Ведь всякий знает, что есть бесчисленное множество таких поступков, естественных последствий которых нельзя дожидаться, а нужно предупредить самые поступки, и если это не удастся убеждением, то приходится прибегать к насильственным мерам. Это очень печальная необходимость и, может быть, даже вовсе не необходимость, но чтó же делать, когда негде и не-у-кого научиться. Остается только мучиться, ошибаться и наконец выходить хоть каким-нибудь способом из затруднений. Это самое больное мое место, и я рада, что кончила о нем говорить.
2.

Темпераменты моих детей различны. Боря живой, вспыльчивый, горячий и более поверхностный мальчик; Оля спокойна, сдержана и серьезнее. Как девочка, она, конечно, понятливее и восприимчивее, хотя и моложе своего брата, натура ее тоньше и совершеннее. Вот что мне о них пишет муж в своем последнем письме.
„Обрати внимание на то, что мое предсказание о Боре и Оле сбылось. Оля не забывает, а ей 3 года, a Боре 5-й. Я этим Борю не осуждаю, а радуюсь, что наши детки так славно дополняют друг друга. Оля будет сердце, а Боря голова и рука. Дай Господи, чтобы их только не разлучали. „Воля" направит, укажет цель „борьбы". „Борьба" же будет во имя „воли". Так будут связаны брат с сестрой. Голова забывает, рука устает и останавливается; одно сердце некогда не забывает и не останавливается, — хотя и устает".
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Особенности их ярче всего выступали в их играх. Боря редко играл один, у него не хватало терпения довести игру до конца, и он больше искал шумного общества своих товарищей, над которыми командовал, хотя и был меньше их всех. Оля же по целым часам могла сидеть одна, строя домики из кирпичиков или няньча своих кукол. Все ее игры отличались замечательной осмысленностью и выдержанностью.

Я старалась приучить Борю к менее грубым забавам; давала ему куклы, картинки вместо принятых кнутов, палок и вообще смертоносных оружий, и меня радовало, когда я видела, что, несмотря на свою более жесткую мужскую природу, он перенимал мягкие и нежные приемы своей маленькой сестры. Помню как однажды он приходит и говорит мне в недоумении: „Мама, Ванька сказал, что мальчику нельзя играть в куклы; разве это правда?" Я ответила ему: „глупым мальчикам нельзя, они и не умеют играть в куклы, это только умные могут". И он остался очень доволен этим ответом. Вообще я не делала никакого различия между обоими детьми и старалась противодействовать влиянию посторонних людей, говоривших им, что девочке то-то стыдно, а мальчику того-то нельзя. Я учила их, что все, что стыдно девочке, то стыдно и мальчику, и что может мальчик, то может и девочка.
Особенно живо в детях моих было чувство справедливости и правдивости. Помню, что они часто с негодованием рассказывали мне, что кто-нибудь солгал или обманул, и сами всегда говорили мне правду и сознавались в своих проступках.
Особенную жалость они чувствовали к больным
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и выражали ее тем, что приносили больному цветы и рассказывали ему сказки. (У Бори была особенная любовь к цветам, которая придавала его характеру некоторую нежность и женственность).
Привязанность Бори к родителями и вообще к кому бы то ни было, выражалась очень своеобразно: он любил мучить тех, кого любил, — щипать, кусать и приставать. При свидании в Павловках он не ласкался ко мне, но вот чтó мне рассказывали после. Когда я уехала, и все вечером сели за чайный стол, был у княгини и пристав. Боря встал со стола и спросил пристава: „Кто ты такой?" На ответ его: становой пристав — он сказал: „так это ты маму не пускаешь сюда, и это тоже ты папу не выпускаешь из Башкичета" (он помнил, что такие же дяди увозили его папу и такие же схватили и его с сестрой), и начал пихать его ногами со стула и кричать: „ты злой! и ты, grand'maman, злая" и стал бить и ее.
В Оле эта любовь к родителями выражалась нежнее. Она чаще ласкалась. Ей было два года, когда она в первый раз была неделю в разлуке со мною, но эта разлука произвела на нее такое впечатление, что долго после того мне стоило только сказать, что мама опять уедет в Тифлис, чтобы она, как бы перед тем ни капризничала, сделалась кроткой и послушной.
Одевала я обоих детей мальчиками, потому что костюм этот находила практичнее, как боле простой и лучше предохраняющий от простуды.
Что касается физического ухода за ними, то главная моя забота была направлена на то, чтобы они как можно больше находились на открытом воздухе. Я всегда больше боялась изнежить, чем
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простудить их, и это многие объясняли недостатком заботливости о детях. Но так как я совершенно убеждена, что большинство недугов и болезней происходит именно вследствие чрезмерной заботливости и опасливости, то на такие упреки не обращала внимания.
Не могла я также обращать внимание на то, что некоторые упрекали меня в нечистоте, потому что чувствовала, что, напротив, делаю все, что в моих силах, чтобы поддерживать чистоту и порядок в доме, и что если не достигаю высшей степени ее, (да и кто может определить ее?), то только по невозможности. Хорошо говорить о чистоте тем, у кого полон дом прислуги; — но мне, которой самой приходилось выносить ее на плечах, особенно со времени ссылки мужа, в этом отношении нельзя было делать бóльшего. Детей я купала каждую неделю в ванночке, а по вечерам, перед тем, как укладывала спать, обмывала им руки, ноги и лицо. Так как они большую часть времени проводили на дворе, на земле или в песке, то, конечно, очень скоро пачкались; но стеснять их свободу и игры только ради одной чистота я не могла, и потому старалась только как можно чаще менять им платья
Пища их состояла главным образом из молока, хлеба, фруктов, яиц, овощей и разных каш. Мяса мы им совсем не давали, и они были очень крепки и здоровы.
Только когда мы жили в Башкичете, у Оли сделался род лихорадочного поноса, (там лихорадки принимают всевозможные виды и формы), и последствием этого довольно продолжительного поноса сделалось выпадение кишки. Вначале мы пробовали всякие средства, но так как
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ничего не помогало, я бросила всякое лечение и старалась действовать одной диэтой.
Удивлялись также многие, (конечно, только из „господ"), что я позволяю своим детям бегать с крестьянскими ребятишками и без присмотра. Но раз мы жили в среде крестьян, я не находила возможным отделить своих от чужих, во-первых, потому что такое отделение непременно бы развило в наших детях чувство обособленности и даже превосходства над крестьянскими детьми, а, во-вторых, потому что просто не имела физической возможности присматривать за ними больше, чем я это делала.
Правда, я сама мучилась, что детям приходится проводить столько времени в обществе духоборских ребятишек*): я видела, как они грубели и портились под его влиянием, но пока мы жили в Башкичете, я ничего не могла сделать против этого. Только когда я с ними переехала в колонию, в более благоприятные условия, как относительно помещения, так и климата, и мы оказались среди более нравственного и благовоспитанного населения, я немного успокоилась и отдохнула от забот и тревог.
Прелестный месяц я провела с детьми в этой колонии, время, полное мира, тишины и радости. Вокруг пустого пасторского дома, часть которого мы занимали, был садик; в нем дети играли и бегали весь день, в то время, как я с работой или книгой в руках сидела тут же и следила за ними. Прибегали к нам от соседей немцев
——————————
*) Духоборы, среда которых тогда жили Хилковы, принадлежат к так называемой „малой партии", т. е. исполняющих все требования правительства, поступающих на военную службу и в нравственном отношении распущенных. В. Ч.
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их дети, и тогда между ними завязывались общие игры.
Единственные близкие знакомые наши в колонии было семейство жившего там адвоката (у них один мальчик Олиного возраста, Костик). Мы часто посещали их, и они нас также, а иногда мы предпринимали вместе далекие прогулки в горы, чтó было настоящим праздником для детей.
Как радостно мы с этими друзьями нашими строили планы на приближающуюся зиму, как мы вместе будем коротать ее в своих уютных комнатах, — как дети наши вместе будут играть, — ведь и у них, и у меня единственной заботой и радостью были наши дети.
Могла ли я тогда думать, что так внезапно, так жестоко они будут у меня вырваны, — что наше тихое, теплое гнездышко будет так беспощадно раззорено.

3.

Расскажу вам, какую роль играла в нашей семейной жизни княгиня Хилкова, и каковы были наши обоюдные отношения, так как это неразрывно связано с воспитанием наших детей.
В 1889 году, в Январе, я вышла замуж за Дмитрия Александровича, и он написал об этом своей матери в Петербург. Затем мы поехали вместе на хутор его в Павловки, а весной приехала в свое имение и его мать.
Имение ее отстоит в 5-ти верстах от хутора. Так как в то время между сыном и матерью были очень дурные отношения, то ни он не бывал у нее, ни она у него, хотя и выражала свое желание опять сблизиться с сыном двоюродному своему
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брату Николаю Федоровичу Джунковскому, жившему в то время у нас.
Только осенью она все-таки сама приехала к нам, и, помню, произвела на меня довольно приятное впечатление своим простым и ласковым обращением. Очень может быть, что меня подкупило то, что, хотя я и не была, по ее понятиям, законной женой ее сына, она все-таки признала меня таковой. Приезжала она и еще несколько раз после того, и очень принимала к сердцу то, что мы живем, как она считала, так неудобно и бедно.
Она стала присылать нам разные вещи и съестные припасы, а когда на зиму уехала в Петербург, прислала целое приданое для ожидаемого нами ребенка. Мне неприятны были ее подарки, во-первых потому, что не хотелось встать, по отношению к ней, в положение облагодетельствуемых ею, а, во-вторых, и потому, что подарки эти вовсе не были подходящие к нашей жизни и вообще нам совсем были не нужны. Я отказывалась от них, возвращая ей вещи, но она с такой настойчивостью продолжала привозить и присылать нам всякую всячину и так обижалась нашими отказами, что поневоле приходилось принимать. Вот эта наша уступчивость и деликатность были причиной того, что она стала смотреть на нас, как на нуждающихся в ее помощи, и все больше и больше вмешиваться в наши дела, оказывая постоянно разные нужные и ненужные услуги, так что под конец совершенно овладела всей материальной стороной нашей жизни таким образом, как будто приобрела некоторую власть над нами.
Когда она весною опять вернулась в Павловки и приехала к нам, я показала ей нашего маленького Борю, которому тогда было три месяца. „Не
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правда-ли, как он похож на Диму?" сказала я ей радостно. Она ответила в негодовании: „вот уж нисколько. Дима был красавец ребенком, у него были чудные глаза и золотые локоны. Когда он был в Италии, его на улице заметила греческая королева и взяла его к себе в карету. А этот чтó? Так себе, ничего особенного". Меня тогда очень озадачил и огорчил такой ответ. А как я жалела потом, что она со временем изменила свой взгляд на нашего мальчика. С каждым днем она находила его милее и красивее, почти каждый день привозила ему какую-нибудь новую игрушку, новую кофточку, шапочку и т. д. Когда же через год она опять приехала из Петербурга, то совсем пришла в восторг от него и уже не знала, чем только выразить свою любовь.
Я должна сказать еще, что ее отношения к нам не ограничивались одними подарками и услугами. Так как она была гораздо старше и, как я думала, опытнее меня в деле воспитания, то я часто принимала и следовала ее советам, веря в ее хорошее расположение к нам. Но эта моя податливость опять-таки послужила только к тому, что она стала смотреть на меня, как на дурочку, и мало по налу начала командовать и понукать мною. Я не сразу решилась противодействовать такому обращению, мне все казалось (конечно по моей глупости), что это, может быть, у нее только материнская строгость и требовательность по отношению ко мне. Когда же я наконец разобрала, что у нее ко мне нет ровно никакого материнского чувства, а для нее просто я нянька ее обожаемого внука, то не захотела больше переносить такого обращения и начала оказывать ей отпор, тем более, что, благодаря собственному опыту,
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сама скоро поняла, как неразумны бывали некоторые ее советы, и как мало она смыслит в деле воспитания.
Я уже писала вам, в каком духе я старалась воспитывать детей, и вам также хорошо знакома система воспитания или вернее дрессировка детей в высшем классе, — поэтому вы можете представить, какого рода столкновения должны были происходить между мною и ею с того времени, когда я начала действовать самостоятельнее и по собственному соображению. По ее понятиям, я не так кормила, не так лечила своих детей, и за все это она меня постоянно упрекала и пилила.
В 1891-м году у нас родилась девочка, Оля; Боре шел уже 3-й год, и в это же время случилось, что мужу сделали предложение добровольно покинуть Павловки, или вернее, что его стало преследовать правительство. Княгиня Хилкова это обстоятельство приняла очень близко к сердцу, — начала ездить, хлопотать и просить за сына без всякой просьбы с нашей стороны. Тем не менее она себе вообразила, что спасает нас, а так как ей действительно удалось на время предотвратить ссылку сына, она себе это поставила в большую заслугу и в своем поведении с нами сделалась еще назойливее.
Отношение ее к Оле было уже совершенно иное, чем к Боре. В Оле она не находила ничего прелестного, напротив, говорила про нее, что она противная девочка, и что она вылитая мать. Борю она баловала до невозможности и старалась как можно чаще заманивать к себе в дом. А так как я не позволяла ему одному бывать у нее, то он ездил только вместе с отцом. Игрушки, конфекты, конечно, соблазняли мальчика. Но я не могла не видеть дурного влияния такого баловства
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и всеми силами старалась противодействовать ему. Так прошел еще год. В 1892 году, в Феврале, Дмитрия Александровича сослали в Закавказье, а я с детьми осталась в Павловках. Княгиня Хилкова проводила зиму в Петербурге, а со своим возвращением в деревню опять возобновила свои посещения на наш хутор.

В июне я поехала с детьми в Богодуховский уезд погостить у сестры перед тем, как перебираться совсем на Кавказ. Княгиня Хилкова писала мне письмо за письмом, торопя меня выездом. Она ужасно не любила, когда я гостила у своей сестры Джунковской, и рассказывала всем, что я с ней вместе чуть не истязаю своих детей. Я же, напротив, находила, что любовная атмосфера в доме сестры благотворно действовала как на детей, так и на меня самое, и потому ездила к ней каждый раз, когда это позволяли обстоятельства.

В конце Июля я получаю письмо от мужа, что он заболел, и несмотря на то, или именно вследствие того, что в то время на Кавказе и везде в южной России свирепствовала холера, я решила ехать, не откладывая. Собиралась я ехать с детьми одна; но как мне ни тяжело было, уступила просьбам сестры и мужа, уговаривавших меня ехать с княгиней Хилковой, — и мы поехали вместе. Дорогой наши отношения обострились окончательно. То, что она сама платила за всю дорогу, — что я согласилась принять ее помощь, подало ей опять повод считать себя нашей благодетельницей, и она держала себя невыносимо высокомерно и нахально по отношению ко мне. В Башкичете она прожила около трех недель, и отношения наши не улучшились, а, если можно только, ухудшились.
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В Августе она уехала в Петербурга и, как мы узнали после, начала хлопотать об отнятии у нас детей. Я забыла сказать, что еще задолго до этого, когда Боре было приблизительно 3-й год, и родилась уже Оля, она несколько раз просила меня и мужа дать ей Борю. „Дайте мне только Борю", говорила она, „а Оля пускай остается вам". Когда же я ей не уступала в чем-нибудь, и она очень сердилась на меня, она говаривала: „хорошо же, попомните мне это, вот увидите, чтó я сделаю". И я догадывалась, что она намекала на отнятие детей; но считала это совершенно невозможным, да и уступать ее требованиям никак не могла.

В течение всей зимы она продолжала присылать нам посылки, ящики и сундуки с разными вещами и припасами. Все, чтó касалось детей или меня, я складывала и относила на чердак, и сама сшила детям все, чтó им нужно было.
К весне, когда я узнала из писем ее к мужу, что она опять собирается приехать, на меня просто нашел ужас. Неужели, думала я, начнутся снова те же передряги, нападки и бесконечные ссоры. Я не вынесу этого. Хуже всего, что это опять будет происходить при детях. И опять она будет соблазнять их конфектами, игрушками, и будет внушать им, что у нас грязно, гадко, — что они не должны впускать к себе ребятишек, потому что они паршивые и т. д. Куда я денусь и запрячу своих детей?...

И вспомнила я тогда о другой сестре, жившей с мужем в Карсе. Я была уверена в ее гостеприимстве и в том, что она предоставит полную свободу по отношению к детям; и потому решила, что непременно поеду к ней еще перед приездом княгини. Однако обстоятельства изменились: сестра моя уехала из Карса, и надо было
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искать другого исхода. В то же время мы с мужем вели переговоры о том, где бы мне с детьми найти более здоровое и удобное место на зиму, и так как наши знакомые нам рекомендовали немецкую колонию в тридцати верстах от Башкичета, и там нашли для меня отличное и дешевое помещение, то мы и порешили, что я перееду туда.

Своей матери Дмитрий Александрович написал, что, если она приедет в Башкичет, я сейчас же уеду куда-нибудь с детьми, и потому она не решилась прямо явиться к нам, а остановилась в Тифлисе.

26-го Сентября, кажется, я переехала в Екатериненфельд. О том, как мы там жили, я уже писала вам. Что же касается княгини Хилковой, то она все-таки ездила в Башкичет к сыну и по дороге туда и на обратном пути заезжала ко мне, чтобы повидать детей. Затем она вернулась в Тифлис. 19-го Октября приехал Дмитрий Александрович и прожил с нами несколько дней, а 23-го наши дети были отняты у нас.
Из всего, что я написала, вы видите, было мое отношение к княгине Хилковой. Не знаю, только, высказалось ли в этом письме то чувство неприязни, которое развилось у ней в глубине души, и в котором, мне кажется, я должна признаться, чтобы быть вполне правдивой. Я не могу скрыть, что оно у меня было. Одно могу сказать в свое оправдание, а именно что я никогда не давала волю этому чувству, и что, хотя и не могла заглушить его в себе совсем, я, по крайней мере, не давала ему над собою  власти. Княгиня Хилкова не может жаловаться, что я сделала ей какое-нибудь зло. Но я не могла не защищать своих детей от нее, подобно тому,
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Как и наседка не может не защищать своих цыплят от нападений коршуна.
Даже теперь, после всех страданий, причиненных мне ею, я могу сказать с чистой совестью, что зла ей не желаю никакого, — что мне даже никогда не приходило в голову сделать ей лично какую-нибудь неприятность, лишь бы она отдала мне моих детей, лишь бы нас оставить в покое… А она пускай себе живет и благоденствует.

4.
Рассказывая вам о воспитании и жизни моих детей, я мысленно переживала все радости и заботы того времени и теперь, когда я кончила, я как будто снова почувствовала себя осиротившей и лишенной главной цели и смысла жизни.

Мне могут сказать: княгиня Хилкова хотела спасти ваших детей от дурных условий, в которых они росли у вас, и я поэтому и отняла их у вас. Но ведь они попали к нам и росли у нас не по каким-нибудь комбинациям человеческим, они даны нам были самим Богом, и какое право имела она исправлять этот естественный порядок? Бог так премудро устроил, что те самые люди, которые произвели на свет детей, передают им и свои качества и способности, и потому никто другой не может так хорошо понимать и направлять их, как сами родители их. По каким же соображениям признали необходимым лишить нас нашей естественной задачи — воспитывать наших детей; а детей наших — их родной и естественной почвы?

Те муки и терзания сердца, которые я постоянно испытываю, думая о моих детях, конечно, невозможно рассказать. Только те, у кого были свои дети, могут их себе представить.

—————

